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О тех, кто первыми ступили на неизведанные земли,

        О мужественных людях — революционерах,

        Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.

        О тех, кто проторил пути в науке и искусстве.

        Кто с детства был настойчивым в стремленьях

        И беззаветно к цели шел своей.

      

      


      

        «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

        Пушкин
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        ГЛАВА ПЕРВАЯ

        
У моря Студеного
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        Что зыблет ясный ночью луч?

        Что тонкий пламень в твердь разит?

        Как молния без грозных туч

        Стремится от земли в зенит?

      

      — И еще одно диво-предивное водится, Михайло, в море-окияне. То не морж, не кот морской, и нет у него имени. Ох-ох-ох! Голова петушья, тело змеиное, хвост рыбий, самоцветами переливается. Кто повстречает его — не доплывет до берега.

      Мальчонка лет шести, с румянцем во век, щеку, слушает старуху, раскрыв рот. Они чинно сидят на широкой скамейке у дома. Но вот в глазах мальчика — недоумение.

      — А кто сказал про петушью морду… раз до берега не доплыл?

      Старуха растерянно замолкла. В самом деле… Вот ведь смышленым! И в кого такой: мать — тихая, отец — тоже молчок. В отцова дядю, должно, в двинского земского старосту Луку Ломоносова; тот, говорят, проныр.

      Она треплет малыша по тугой, как слива, щеке. Что может она ему ответить? Вот муж нашел бы что сказать. Да он, поди уж, лет двадцать, как не вернулся со Студеного моря.

      Мальчик отходит недовольный, упрямо насупившись. Какая еще там петушья морда? Встретиться бы! Уж он покажет ей — гарпуном в самый гребень попадет! И до самого Куроострова ее дотянет! То-то Пронька Леонтьев от зависти лопнет!

      — Михайло! Ко трапезе! — строго зовет отец, приоткрыв дверь. — Опоздаешь — без обеда останешься.

      Мальчик нехотя поднимается на крыльцо. В сенях на стене рукомойник. Вода обжигает, зато руки ух как хорошо вытереть потом холщовым полотенцем!

      В просторной горнице вокруг длинного стола все сидят молча. С одного конца — сам хозяин Василий Дорофеевич. Лицо, как из меди, покрыто вечным загаром. В бороде редкие нити седины. Справа брательники — товарищи по промыслу. На скамье у окна — мать, Елена Ивановна. У нее тяжелая золотистая коса, искусно упрятанная в повойник[1]. Михайло в нее: круглолик, кареглаз, кровь с молоком.

      Отец широко крестит стоящую посредине стола большую, расписанную цветами деревянную мису с дымящейся ухой. Мать разливает по тарелям. Василий Дорофеевич поднимает ложку, пробует — можно начинать остальным.

      Других кушаний на столе нет. Зато ухи и хлеба ешь вволю. Всяк бери соль из солоницы, такой же узорной, как и миса.

      Кусков хлебных недоеденных не оставлять! Отец Михайле ничего не скажет, а его же ложкой огреет по лбу. Подрастешь, узнаешь, каков крестьянский труд!

      Пообедав, все расходятся кто куда. Отец с рыбаками-брательниками на повети[2], чинить, готовить снасти; мать, убрав посуду, достает из окованного сундучка шитье и подсаживается поближе к лиловатому слюдяному оконцу, струящему лучики света.

      Михайло просится погулять.

      — Ну что ж, поди, пока светло и тепло, — ласково говорит мать.

      Он выходит на крыльцо. Мягкий ветер овевает лицо, приносит сладкие запахи хвои, тающей земли… Мальчик снимает варежки, обнимает сухую шершавую балясину, подпирающую верх дома, прислоняется к ней щекой.

      По суровой двинской земле, по Куроострову идет весна. Прозрачно зеленоватое небо. Набухают пушистые почки верб. Четче рисуется остроконечная кровля поповского дома.

      Вот дорога в Холмогоры — богатое торговое село, куда Михайлу брали уже не раз на базар и где живут мастера-сундучники.

      А вон древний темный Ельник — кладбище, на нем давным-давно хоронили каких-то колдунов. Михайло не боится, он даже один, совсем один пойдет, вот только просохнет, посмотреть, что там такое.

      Он мечтает и о том, что скоро поплывет с отцом по речке Курополке на Налье-остров, где у них своя пожня[3]. На острове высокая-превысокая трава и очень много маленьких разноцветных птичек с гребешками, как у петушков. Зовут их турухтанами. Они все время пищат и перелетают с места на место. А еще там водятся смешные птицы — бекасы, носы у них длинные-предлинные. Михайло целый день готов гоняться за ними, пока родные косят на пожне.

      Сейчас на берегу Курополки лежит на боку чье-то недостроенное судно, похожее на остов гигантской рыбы. Мальчик по-хозяйски осматривает корабль. У них тоже будет такой, больше этого! Скорей бы! Отец обещал взять с собой на Студеное море.

      * * *

      В 1714 году царь Петр Первый издал указ, который обязывал архангельских рыбаков, что «ходят в море для промыслов своих на лодьях и кочах», делать прочные морские суда — «галиоты, гукоры, каты, флейты, кто из них какие хочет».

      Царев указ выполнялся плохо. Белое море, Ладожское и Онежское озера по-прежнему бороздили небольшие, зачастую ветхие суденышки архангелогородцев. Во множестве гибли они в бури или разрушались настолько, что требовали починки. Из-за этого хлеб, рыба, соль не попадали в гарнизоны крепостей на побережьях.

      В 1719 году разгневанный царь издал новый указ. Он повелел «переорлить» все старые суда: поставить на них государственные клейма с изображением двуглавого русского орла. Отныне ходить в море разрешалось на заорленных лодках и кораблях лишь самое малое время — месяц, не более. А «кто станет делать после сего указу» такие же, тех «с наказаньем сослать на каторгу и суда их изрубить».

      Первым на Куроострове построил большое, хорошо оснащенное судно Василий Дорофеевич Ломоносов. На борту его «новоманерного» гукора красовалась надпись: «Архангел Михаил». Но этот легкий, красивый корабль куроостровцы любовно прозвали «Чайкой».

      С 1721 года Василий Дорофеевич начал брать в морские плавания десятилетнего Михайлу.

      …И вот несется по вешней Двине вслед за льдинами ломоносовская «Чайка». Девять брательников взял с собой Василий Дорофеевич в плавание. Держатся они от хозяина отдельно. У них свой харч.

      Михайло жадно вглядывается в даль: скоро ли будет город Архангельск? Ведь от него и начинается Белое, или, как его называют, Студеное море. Переплыв его, они достигнут цели — крепости Кольский острог, что возведена на далеком мурманском берегу.

      Михайло давно уже стоит на носу. Ему все интересно, ничего не хочет пропустить. И не замечает, как Василий Дорофеевич любуется им, добродушно усмехаясь: путь не близок, вот так-то на носу небось не простоишь.

      — Ты бы, зуек, — ласково поддразнивает он сына, — пожевал чего-нибудь. Уж больно вкусны пироги мать сготовила.

      Мать… Слово больно обжигает мальчика. Он хмурится и не отвечает. Елена Ивановна два года назад как умерла, а отец вот называет матерью мачеху.

      — Ну как знаешь, зуек, — слышится голос отца. — А то все семужьи пироги поем, одна треска останется.

      Михайло невольно улыбается, хоть и снова не отвечает: отец опять зуйком дразнит. А какой он зуек? Ведь так, подобно маленьким чайкам — зуйкам, промывают восьмилетних мальчишек, которых берут на промыслы богатые рыбаки. Они хозяевам и посуду подают, и снасти убирают, и палубу чистят. Нет, он не зуек. Это его гукор! Его и отца. Когда отец станет старым, гукор пойдет под его, Михайлы, началом.

      Между тем над рекой нависает вечер. Делается прохладней. Темные лохматые тучи появляются на темно-голубом небе. Уставший и продрогший Михайло облокачивается на стоящую рядом бочку, но по-прежнему не уходит на защищенную от ветра корму, не спускает глаз с реки.

      По берегам тянутся пустынные ноля. Здесь не то что на Куроострове, где десятки больших сел, погостов[4], где много людей, которые вечно копошатся у своих домов и на берегу речушки Курополки, стучат топорами, весело перекликаются.

      А эта унылость и тишина, да зловещие мохнатые тучи подавляют мальчика. Василий Дорофеевич, неслышно подойдя, кладет тяжелую руку на его плечо.

      — Отдохни, Михайло, да покушай на сон грядущий.

      Озябший мальчик идет за отцом. Теперь он с удовольствием принимается за пироги, запивая их водой, подогретой в большом закопченном чугуне. Сразу становится тепло.

      …По берегу снова тянутся только пустые безмолвные поля. Михайло спрашивает у отца, почему не живут тут люди и нету деревень. Василий Дорофеевич задумчиво гладит темную жесткую бороду. Не всегда он умеет ответить своему любознательному сыну, но на этот раз знает что сказать и не спеша, обстоятельно начинает:

      — А потому, сынок, не живут тут люди, что земли эти, не в пример нашей, островной, неудобны. Почва-то у нас мягче, плодородней. Помнишь, как Прохор убивался, когда в ледоход вода снесла овины да амбары? А бог-то, вишь, все к лучшему делает. Большая вода нас и спасает. Пожни у нас травянистые — трава в рост человеческий, скот всегда сыт, земля для пашни угодна, а на огородах всякая овощь обильно произрастает… Опять же рыба ловится богато. Она ведь заходит в наши двинские рукава икру метать, а здесь, где течение быстрое, плодиться не любит — беспокойно ей. Потому у нас и народ гуще селится. Тут на берегу еще кое-где деревушки встречаются, а отойди ты отсюда версты за три… Кто же там жить будет вдали от ловли? И ветра нее выдувают, и морозы прошибают; место открытое, а у нас — меж домов, меж горок и увалов — и посев редко когда утренник побивает…

      Мерно течет, убаюкивая, рассудительная речь отца, навевает дрему. Василий Дорофеевич бережно переносит уснувшего сына на корму, кладет на мягкую ветошь.

      
Архангельск удивил Михайлу величиной, многолюдством и гамом. Ничего подобного не видал он ни у себя на Куроострове, ни даже в Холмогорах — большом торговом селе, где бывал уже не раз. Долго плыли мимо городских слобод, мимо изб, то сбившихся в кучу, то разбежавшихся, чтобы уступить место церквушке, мельнице или просто большому богатому дому. Великое множество судов и суденышек шныряло у пристани. На плотах разноголосо ревел скот. Бесконечно тянулись вереницы срубленного леса.

      Среди сойм, карбасов[5], гукоров по крестам на мачтах Михайло узнал монастырские Соловецкие лодьи, красивые и стремительные, заходившие иногда по Курополке на Куроостров. На «Архангела Михаила» никто и внимания не обращал, а он казался мальчику таким большим и красивым!

      Но почему здесь такое множество судов и куда ушли с них люди?

      — А это что? — спросил вместо ответа Василий Дорофеевич и указал на длинное двухэтажное каменное здание с глухими суровыми башнями, непохожими на церковные колокольни. — Не знаешь? То-то! Это, брат, Гостиный двор, всему Архангельску голова. Вишь, какая голова могучая. Подойдем поближе — увидишь, куда людишки с кораблей подевались.

      И правда, когда подплывали к большим помостам против входа в Гостиный двор, то увидели на них небывалую толчею и суету. На один помост товары с судов выгружали, а с другого погружали. Мешки, бочки, сундуки тащили в открытые ворота двора. Кто волок кули на себе, кто грузил на подводы. Смех, брань, ржанье коней, пение подвыпивших рыбаков — все сливалось в разноголосый шум.

      — Вот и нам нужно выбрать местечко у этих посудин, — сказал Василий Дорофеевич и, лавируя между судов, стал искусно подстраиваться к одной из барж.

      Он окликнул перевозчика, шнырявшего среди лодок, и тот доставил их на берег.

      В Гостином дворе отец получил товар, который подрядился доставить на Кольский острог, — увесистые мешки ржи. Весь остаток дня он с Михайлой и брательниками перетаскивал их на «Чайку». Заночевали у какого-то знакомца.

      Утром, пока отец спал, Михайло вышел на улицу. У дома на скамье сидел монах и говорил обступившим его прохожим:

      — И прошел я всю Русь святую из края в край. Дал бог дойти и до благословенного града Киева, где мощи угодников почиют. Побывал и в Москве белокаменной, и в царственном граде Петра. И скажу я вам, мужики, нет нигде такого богатства, как у вас в Архангельске. Эва, товару-то сколько!
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Монах указал на медленно проплывающую мимо баржу, заваленную какой-то кладью. Зорко оглядел слушавших его и продолжал:

      — Все есть у вас, православные, а вот нищих не видать… Все потому, что бог за щедроты вам воздает. Не обидьте и меня, пастыря[6] вашего. Пожертвуйте, братья, на храм господень, что воздвигается в селе Никольском.

      И поставил большую железную кружку.

      Кто, почесавшись, дал грош, кто — два, и все начали расходиться. Один Михайло остался на скамье.

      Какой-то старичок обернулся напоследок и подмигнул ему:

      — А, поди, узнай, на храм он собирает или себе под рясу пихает!

      Монах разозлился.

      — Пока им байки рассказываешь, все, как один, слушают, а как на божий храм жертвовать попросишь, будто ветром сдувает. Да еще и оговаривают! И куда мошну набивают, все одно на тот свет не унесут? Эх-хе-хе, грехи наши тяжкие! — Монах зевнул и перекрестил рот, словно крошки в него кинул. — Креста на ваших людишках нет. Потому и гибнут на море-окияне… Мало им земли — ишь, окиян подавай!.. Слыхал ли ты, отрок, — строго сказал он, повернувшись вдруг к Михайле, — что сказано у Василия, епископа Новгородского?.. «Там червь неусыпный и скрежет зубовный…»

      Но Михайло не испугался страшных слов. Как в детстве — россказней про петушью морду. Ему только еще больше захотелось в море. Что там?

      …И вот уже далеко позади остался город Архангельск с шумной пристанью и Гостиным двором, будто под землю ушел. А вокруг только вода и вода… Волны непрерывно показывают белые гребни. Чайки качаются на валах, а то вдруг, поймав рыбу, с резким криком улетают невесть куда.

      — Ну как, сынок, не боязно? — спрашивает Василий Дорофеевич.

      — Боязно? — удивляется Михайло. — Вон монах в Архангельске про червя неусыпного и скрежет зубовный баял. Может, кому и боязно. Да то, поди, сказки…

      — Э, сынок, не спеши! Всего повидаешь. И падунов, и ошкуев.

      — Чего же льдин-падунов страшиться? Сколько идет их по Курополке с вешним таяньем! А ошкуй — так ведь то мишка белый!

      Отец невольно улыбнулся, но промолчал, только поглядел как-то загадочно.

      На восьмой день качка усилилась. Свинцовое небо совсем низко нависло над головами. Порывистый ветер пронизывал до костей. Исчезли птицы. И только изредка с жалобным криком пролетала одна, белой молнией перечеркивая мглу. Но вот пропала и она. Непроглядная тьма заволокла все. Куда путь править?

      Опытный кормщик Василий Дорофеевич крепко держит руль и ведет корабль по хорошо знакомой ему дороге. Михайло побледнел. Он вцепился в борт, ему и страшно, и плохо, но виду не подает.

      А потом пошел проливной дождь. Море вспенилось, словно закипело горячими ключами. Волны невиданной величины опрокидывались на палубу, смывая все, что люди позабыли убрать. Все спустились вниз. Кораблем никто не управлял. Море глухо ворчало и будто впрямь скрежетало зубами. Брательники творили молитвы перед образом морскому заступнику — Николе Можайскому. Самый старый, стоя на коленях, тихо пел отходную.

      Василий Дорофеевич улыбался сыну, гладя его по голове, и приговаривал:

      — Ничего, сынок. Выдюжим! Буря-то напоследок бесится. А утром дорогу снова найдем!

      К утру море, вправду, успокоилось. И вдруг воды озарились могучими потоками непрерывно струящегося голубого света. Невиданной хрустальной красотой засияло все вокруг.

      Михайло знал: это северное сияние. Но откуда берутся эти бесконечные трепещущие лучи? Какая могучая сила управляет ими?

      — Божие произволение, сынок, божие произволение, — ответил Василий Дорофеевич, снимая шапку и крестясь.

      На четырнадцатые сутки (дни отмечали зарубками) из густого непроглядного марева возникла вдруг ледяная гора-падун. Словно огромный мертвый город с пустыми снежными церквами и башнями, шумя и свистя, проходила она стороной.

      — Зацепиться за нее не дай бог — уволочет неведомо куда, — говорил отец, провожая льдину глазами. — Сколько раз уж на таких вот падунах находили тела замерзшие. А то и вовсе остовы человеческие — иногда поселяется там голодный ошкуй. Вот тебе и мишка косолапый!

      — Что ж, и спасенья нет от падуна? — спрашивал Михайло.

      — Смелый да умелый нигде не пропадет. Знай, не зевай. Услышишь словно бы треск, как от дров в печи, — значит, падун приближается. Это льды от лучей тают. Вот и сторонись.

      Четыре недели продолжалось плавание. Было всякое: бури и падуны, и полное безветрие, когда бессильно обвисают паруса и мертвое море качает корабль на одном месте, как кленовый ковшик в корыте. Тогда брательники дружно принимались за весла.

      Видели вдали кита — темную полосу и огромную струю над ней. А однажды поймали в сети смешную рыбу — морского петуха — и подарили Михайле. Мальчик схватил рыбину за жабры и рассмеялся: может, это и есть та самая петушья морда?

      Утром следующего дня на горизонте, словно вырастая из моря, показались серебристые чешуйчатые главки Воскресенского собора в Коле. Все обрадовались, начали обниматься и поздравлять друг друга со счастливым плаванием.

      В гарнизоне Кольского острога прогостили с месяц. Теплым летним днем, когда земля пестрела цветами в буйно разросшихся травах, налегке отправились обратно.

      * * *

      Вернувшись из первого плавания, Михайло зашел к куроостровскому книгочию Ивану Шубному и попросил выучить его грамоте. В мешочке позвякивали тяжелые медные пятаки — отец денег не пожалел. Шубной согласился. За грамоту засели в тот же день.

      А вскоре Михайло читал и писал не хуже дьякона. Божественные книги были разные: толстые и тонкие, новые, а больше старые, ветхие. Сколько труда и любви вложили в них люди, как изукрасили картинками! Тут и затейливо переплетенные узоры, и несказанной красоты цветы, птицы и какие-то страшилища, смешные фигурки людей — век бы Михайло все это рассматривал!

      В холмогорской церкви он видел огромное евангелие[7], прикованное цепью к налою[8]. В переплет его вставлены разноцветные драгоценные камни, которые переливчато сверкали, когда в храме зажигались свечи. Другую книгу — старинную — псалтырь[9] прихожане обрядили в белый костяной переплет.

      В книгах были молитвы — призывы к богу, вое хваление Иисуса Христа и святых, описание подвигов во имя его. В библии же говорилось о сотворении мира:

      «Вначале сотворил бог небо и землю… земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною; и дух божий над водою».

      Михайло читал эти строки, и в голову невольно лезли вопросы: если никого не было, кто же видел эту первоначальную пустынную землю и духа божьего над землею? А что было до сотворения неба и земли?

      — Грех про божественное спрашивать, — отвечали ему старые люди. — Грех сомневаться в священном писании. За это бог накажет…

      Никто не мог ему ответить, отчего бывают приливы и отливы, как зарождаются ветры, вспыхивает северное сияние, почему в одни и те же часы появляются на небе звезды и луна.

      — От бога все это, Михайло, от бога, — говорили ему.

      Значит, ответ на все в священных книгах? Он снова принимался за них. Но они твердили то же; от бога, от бога…

      * * *

      Среди рыбаков, помощников отца, появился новый, дндя Савелий. Порой после удачного лова рыбаки отправлялись в питейный дом — Василий Дорофеевич V себя вина не держал, но с брательниками пить не чурался. И только Савелий хмуро и осуждающе глядел на уходящих в царев кабак.

      — Пейте, пейте сатанинское зелье, — ворчал Савелий. — А на том свете еще и огня вволю поглотаете. На закуску!

      И обращался к Михайле:

      — Не пей, вьюнош, и не кури табак! И богу неугодно, и в расстройство нутрь приходит. Не ведаю пи единого старца среди пьяниц и курильщиков. Мне нот семь десятков. А гляди каков!

      Савелий и впрямь был румян и ясноглаз, с белой как снег, словно приклеенной, бородой. К этому бывалому человеку, которому хозяева доверяли водить обозы до самой Москвы, и приступил Михайло с мучившими его вопросами.

      — Не учен я, — вздохнул Савелий, — не умудрил господь. Вот, может, тебе наш старец раскольничий пояснит? Есть у нас, староверов, книги, есть и грамотеи. Не в церкви умудряется и просветляется человек: в церковь и злодей войдет, — а в лесных скитах да в посте. Широко распростерлась наша Выговская беспоповская обитель. Когда узнал про наших праведников покойный царь Петр Великий, — а он был со староверами крутехонек, — то сказал своим стрельцам: «Не троньте их. Пусть живут с миром!»

      Михайло и помимо Савелия встречал староверов: люди молчаливые и по виду мудрые, какую-то тайну про себя держат. На Куроострове у них свое кладбище со старыми крестами-голубцами под темными кряжистыми соснами.

      Раскольники собирались в моленной избе. Туда и привел Савелий Михайлу однажды вечером. Старообрядцы читали какие-то молитвы. Но вот главный старец подал знак женщине с бледным и строгим лицом, одетой в черное. Она покорно кивнула и чистым голосом, сначала тихо, а потом все громче запела никогда не слыханную Михайлой песню. Она пела про то, как собрались в Москве бояре и выбрали воеводой Ивана Петрова из рода Салтыкова. И сказал ему царь:

      
        
          «Ой, ты гой еси, большой боярин,

          Ты любимый мой воеводушка!

          Ты ступай-ка ко морю синему.

          К тому монастырю непокорному,

          Ты нарушь веру старую, правую,

          Постановь веру новую, неправую».

        

      

      Опечаленный любимый царский воеводушка говорит царю: «Нельзя об этом и подумати, нельзя об этом и помыслити». Разгневался, распалился грозный царь, и пришлось воеводе повиноваться. Просит он дать ему войско большое, сильное.

      
        
          Как и было в самый ли Петров-то день,

          Как на синем было морюшке,

          На большом было на острове,

          Во честном монастыре было —

          Отошла честна заутреня,

          Пономарь[10] звонил к обеденке,

          Честны старцы молитвы пели…

        

      

      Вдруг к чернецам прибежал дьячок. Подступает, мол, под обитель войско. «Не то они идут ратитися, не то они идут молитися».

      А пушкари забили ядра и начали палить по «непокорному» монастырю.

      Все притихли, загрустили. Задумался и Михайло. Понял: песня про Соловецкий монастырь, про расправу царя Алексея Михайловича с раскольниками.

      Все стали расходиться. Старец, видя, что новичок призадумался над красивой и печальной песней, поманил его сухим пальцем.

      — Песни у нас еще и не такие услышишь. Приходи ко мне, сыне, завтра. Побеседуем в тиши.

      Старец жил на берегу Двины в покосившейся, ветхой избушке. Михайло переступил порог и чуть не вскрикнул: на тесовых полках, вбитых корабельными крюками в стены, тесными рядами стояли книги в темных кожаных переплетах!

      Старец обрадовался: вот и еще один «беспоповец». И с гордостью сказал:

      — По таким книгам праведники молились, а мощи их нетленно почиют в Киевско-Печорской лавре и других благословенных местах. Это книги дониконианские, невыправленные, истинные!

      Опять священные книги! Нет, не за ними пришел сюда Михайло. Он пришел за теми, которые раскрыли бы тайны природы, всего мира. Не может быть, что нет таких книг!

      Подобного старец не слыхивал.

      — Да ведаешь ли, сыне, что говоришь? Да зачем тебе знать то, что сам господь сокрыл от взора человечьего? Зачем?!. — Старец грозно подступал, и выцветшие глаза его испытующе уставились на юношу.

      Михайло замялся:

      — Не знаю, отче, зачем. Но одно мне ясно и прискорбно: по сей день не обучен я даже счету. А без того как уразуметь мне подлинно мудрые книги?

      — Не подлинные, но подлые книги, по коим богоотступники учатся?! Узрел я одну такую у братьев Дудиных. Арихметика прозывается!.. В последний раз призываю тебя, сыне, опомнись! На пагубный путь норовишь! Вера истинная отринула философов, о небесах рассуждающих и хвосты звезд аршином измеряющих. Тако в книгах святых отцов сказано, и слово то — закон!

      И старец поднял сухой палец.
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Мальчик вышел из душной избы и полной грудью вдохнул воздух. Двина пестрела парусами. Карбасы, гукоры, лодьи[11] и соймы готовились к плаванию. Скоро они весело понесутся к морю. Здесь кипела жизнь, в тлетворной келье старца костенела смерть.

      …Агафон Дудин щурил и без того подслеповатые хитрые глазки. Есть на чем малость нажиться! А Михайло как раскрыл «Арифметику», так и обомлел. Сколько же должно быть мудрости в этой книге!

      «Арифметика, — читал Михайло вслух, — сиречь наука числительная. С разных диалектов на славянский язык переведенная и воедино собрана и на две книги разделена… в богоспасаемом царствующем граде Москве типографским тиснением ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей на свет произведена».

      Дудин вырвал книгу из его рук и положил в обитый красной юфтью сундук, такой же, как и у Ломоносовых. На дне лежала еще одна. «Грамматика», — осклабился, поддразнивая, Агафон. Михайло спросил, почем они продаются.

      — И не мысли! Вишь, старец выговский рек, что книги сии еретические!

      — Так то старец! Ты же сам слыхал: отпечатана она для мудролюбивых российских отроков. А перед тобой кто?

      — Хитер ты, я смотрю, ох, хитер! Однако меня не перехитришь. Не дам — и все! Не твоего это ума дело!

      Эх, досада! Близок локоть, да не укусишь. Полгода уговаривал Михайло Агафона и надежду уже потерял. Да, знать, заела братьев Дудиных жадность. Согласились продать, но цену заломили немалую.

      Где деньги взять? И пришлось Михайле читать ночами псалтырь по покойникам.

      
Над архангельской землей — ночь. Черное небо усеяно дрожащими светло-зелеными звездами. Под луной смутно угадываются просторные кряжистые избы да деревья, осыпанные снегом. На берегу реки, привалившись набок, застыли суда под наметенными сугробами.

      Все, казалось бы, спит в селе. И только в старой деревянной церкви теплится и мерцает готовый вот-вот погаснуть огонек. Невысокая, чуть повыше дома, с заостренным, как киль, верхом, церковь похожа на корабль, замерзший среди скованной льдом реки.

      В открытом гробу-колоде лежит покойник. У налоя Михайло при свете лампадки читает псалтырь. По временам он невольно взглядывает на лицо усопшего. Заострившийся нос, запавшие глаза…

      Порой от ветра колыхнется саван, и кажется, что мертвый силится встать из гроба. Михайле делается страшно, немеют и прирастают к полу ноги, и тогда он громче читает молитвы.

      Почти все слова в этой засаленной ветхой книге знает он наизусть. Он нанялся читать на всю ночь и слово сдержит. Гулко звучит в церкви его голос, приливающий бога отпустить грехи усопшему и ввести и царствие небесное.

      А ветер завывает за окошком. Ветер ли? Может, это волки подошли к церкви или кто-то другой, незнакомый и жуткий, трясет двери? Дурь-то какая лезет в голову! Эх, бросить бы все и уйти… Нет, во что бы то ни стало надо добыть деньги на книги!

      …Еле заметно светает. Побелело мутное небо. Отец дома, поди, уже встает.

      Михайло еще раз взглядывает на покойника. Сегодня, на третий день после смерти, тело зароют. Где теперь его душа? И какая она? Говорят, похожа на голубя. Но как не силился представить душу человеческую птицей, почему-то не мог.

      А может, и нет никакой души, и сказки все это, как про морского червя ненасытного?

      Михайло заснул, как вдруг в дверь что есть мочи заколотили. Он вздрогнул от неожиданности. А ну как бесы за душой мертвеца? Господи, помилуй!

      — И спишь же ты — хоть за ноги волоки! Уж мы стучали, стучали!.. Ну, Михайло, отработал свое! Иди, знай, отсыпайся!

      * * *

      Вот они, книги, наконец, у него в руках.

      Михайло накинулся на них и не расставался ни днем ни ночью. Ложась спать, клал под подушку. Особенно захватила его «Арифметика», сочиненная, как он вычитал, «через труды Леонтия Магницкого».

      Сочинитель начинал книгу с прославления царя Петра, что проложил «русским кораблям свободный бег»… Так вот почему на первом листе нарисован корабль, стремительно несущийся по океану!

      Книга была словно предназначена для Михайлы: Магницкий призывал читателя овладеть ею без посредников. Он утверждал, что внес в свой труд «из прежних морских книг, что возмог», — из-за одного этого стоило одолеть его творение! Вошло сюда и многое из безымянных рукописных сборников. Правду, значит, говорили, что ценил царь Петр народную смекалку! И Михайло с упоением изучал арифметические законы, запоминал правила, решал задачи.

      Пришлось поломать голову и над грамматикой Меле-тия Смотрицкого — уж больно витиевата! «Грамматика, — поучал Смотрицкий, — художество глаголати и писати учащее». «Что есть ударение гласа?» — вопрошал он. И отвечал: «Есмь речений просодиею верхней знаменование». А что такое «Словес препинание»? — «Есть речи, и начертанием различных в строце знамен, разделение».

      Зато у того же Мелетия Смотрицкого прочитал он правила, как «метром или мерою количества стихи слагати». Вот бы выучиться!

      
…А тем временем Василий Дорофеевич снова овдовел. Но горевал недолго и женился в третий раз. Красива была молодая жена, да уж Василий Дорофеевич стал не тот, и вскоре ссоры да свары стали обычными в их доме.

      Холодными злыми глазами следила мачеха за Михайлой. Уж больно ласков с ним отец, советуется, как с разумным, а что толку-то с этого книгочия.

      — Ни по хозяйству, ни на пожню, — ворчала она. — К чему эти книги нам? Мужичье ли дело? На парне воду возить да пни корчевать, вон какой в семнадцать лет вымахал. А он почитывать!

      Василий Дорофеевич в такие минуты, круто нагнув голову, уходил на повети или в сарай. Раз только сказал в сердцах — видно, жена вконец извела.

      — Ты бы, Михайло, в самом деле, бросил книги. Делом заняться пора! Гукор вот починить надо. В море один пойдешь — мне недосуг ныне.

      Михайло жалел отца и чувствовал какую-то вину перед ним. И не знал, как сказать ему про неодолимую жажду узнать все то, на что равнодушные люди, примирившись со своим невежеством, закрывали глаза.

      — Мы с матерью и невесту тебе подыскали, — благодушно сказал Василий Дорофеевич, поглаживая бороду. — Девка статная, загляденье, и не из бедных…

      Ничего не ответив, Михайло вышел из избы. Раз уж замешалась в это дело мачеха — добра не жди. Упряма она, поедом ест, и уж на что неприхотлив Михайло, но терпеть больше силы нет. Дома он теперь не усидит. Да и не может быть того, чтобы никто на целом свете не захотел научить его или хотя бы показать дорогу, по которой идти надлежит!..

      Он разыскал Савелия и поведал ему свои горести и сомнения.

      — Вижу, затея твоя не блажь, не временное, — раздумчиво произнес старик. — Тогда слушай. В декабре обоз в Москву поведу. Да не тормоши… Ишь, как глаза заблестели! Только обдумай наперед все. «Москва — бьет с носка» — поговорка такая. В Москве, брат, без пачпорта кнут и дыба[12]. Одежонкой запасись и деньжишками. От своих покуда уходи куда-нибудь. Заест тебя мачеха аль еще какой грех случится. Сват баял: в Антониев-Сийском монастыре пономарь занемог — на его место, коль хочешь, определю. Маленько мошну подобьешь, а главное — дом покинешь, потому как мачеха — она у вас верховодит — против твоего пономарства не пойдет. Согласен?.. Ну, я ужо закину кому надо уду. Ты же бумаги готовь, пачпорт. И молчи.

      В тот день, когда услыхал Михайло, что Савелий собирает обоз, твердо решил: в Москву он попадет во что бы то ни стало! Называли ее златоглавой, говорили — в ней сорок сороков церквей. А Петербург — хотя и ближе был, и царь Петр перевел туда свой трон, — народ еще не считал столицей.

      * * *

      Здесь как раз слух разнесся, что из Москвы в Холмогоры приехал учительствовать некий Иван Каргопольский. Судя по прозванию, был он выходцем из города Каргополя, уроженцем Архангельской земли, но никто доподлинно не знал, чей он сын, где его семейные.

      Михайло решил разыскать этого человека. В Холмогорах ему указали на задворки богатого дома. Он постучался. Никто не ответил. Михайло толкнул шаткую дверь и оказался в чулане.

      У стола на лавке спал худой человек с узким горбоносым лицом. Всклокоченные волосы нависали на лоб. На столе валялась опрокинутая кружка, у ног стояла бутыль.

      Михайло оробел, не зная, что сказать. Потоптался на месте, негромко кашлянул…

      Человек приподнялся. Из-под клочковатых бровей сердито блеснули хмурые глаза.

      — Чего тебе? — раздалось хрипло.

      Михайло смешался было и неожиданно для себя вдруг произнес:

      — А хочу спросить, какие училища на Москве есть?

      Лицо Каргопольского выразило недоумение.

      — Да ты кто таков?

      — Михайло, сын Ломоносов. Крестьянин куроостровский.

      Учитель зло усмехнулся.

      — Ишь, чего захотел! Того на Руси не бывает, чтоб мужик — да в училище!.. Кто ко мне послал?

      — Про вас тут всяк знает. Дядя Савелий тоже слыхал.

      — A-а, Савелий! Что ж… Мужик занятный и добрый. Да… Рассмешил ты меня, братец. Ну, иди с богом да скажи Савелию, пусть рыбки вяленой пришлет.

      Каргопольский зевнул и отвернулся.

      И вдруг услышал:

      — А на Москву я все равно пойду!

      Михайло резко повернулся и захлопнул за собой дверь. Каргопольский тут же выбежал, запахивая на ходу рясу. Догнал, вцепился в плечо.

      — Таких сноровистых и не видано. Ну вертайся, коль в ученые метишь!

      Долго не уходил от него Михайло. Каргопольский рассказывал, как учился в Московской академии — она и есть единственное на Руси стоящее училище. И еще про то, как с дружком Тарасием Посниковым продолжал науки в Сорбоннском университете, во Франции. Да ужиться потом якобы нигде не мог…

      С той поры зачастил Михайло в Холмогоры. Угрюмый Каргопольский отводил с ним душу. Неистребимая любовь к науке и поэзии, казалось, сжигала его, но вскоре Михайло с огорчением заметил, что тот часто бывал пьян.

      — Не мысли, отрок, — говорил он, — что путь, тобой избранный, усеян розами, как выражаются наши риторы академические. Ветхая, разодранная ряса моя пусть поведает тебе, что шипов в садах жизни гораздо более, нежели сего райски подобного цветка. «Хиби-кус» сию розу называют латыняне, иначе древние римляне. Без латыни, отрок, никуда, коли встать ты решил на стезю учености. На латыни все трактаты написаны. Она, латынь, вот где сидит.

      Ученый вдруг задрал рясу, и Михайло увидел тощие голые ноги с рубцами на коленях.

      Каргопольский пояснил: это от твердого гороха, на который ставят в академии нерадивых учеников.

      — Нерадивых? А я не буду нерадивым!

      — То добре, хоть и не зарекайся!

      Каргопольский хотел высказать что-то еще, давно наболевшее, да только махнул рукой, большой, как грабли, и полой рясы утер глаза.

      В последнюю встречу он сказал Михайле:

      — Разбередил ты душу мою. В тебе себя вижу, молодого. Хочу, видит бог, чтобы сделался ты мужем ученым. Да боюсь, заклюют тебя железными носами попы да монахи.

      Он подарил ему книгу Симеона Полоцкого «Риф-мотворная Псалтирь». И прочел из нее наизусть, как бы напутствуя:

      
        
          Не слушай буих и ненаказанных,

          В тьме невежества злобой связанных,

          Но буди правый писаний читатель,

          Не слов ловитель, но ума искатель.

        

      

      Последние строки пояснил:

      — Сие касается не красных слов истинной поэзии — их, напротив того, надлежит изыскивать, беречь и в стройные стихи заключать. Симеон Полоцкий против тех ополчается, кто перед сильными мира сего угодничает, их слова ловит. Ни я, ни Тарасий Посни-коп ловителями тех слов не были, потому и мыкаемся. Чую, недолго пребывать мне и в Холмогорах… Будешь на Москве, загляни к Тарасию. Если не сожрали злокозненные монахи, он и по сей день наставником и академии. Пригреет, коль что. Цидулю[13] ему с тобой послал бы о горестных своих скитаниях, да заплачет…

      
С великой проволокой получен был паспорт. В волостной книге появилась запись: «Отпущен Михайло Васильевич Ломоносов до сентября месяца пребудущего 1731 года, а порукою по нем в платеже подушных денег[14] Иван Банев расписался». У соседа Фомы Шубного выпросил Михайло полукафтан, занял три рубля и по уговору с Савелием нанялся пономарствовать в недалекий Антониев-Сийский монастырь.

      * * *

      Обоз с мороженой рыбой тронется в Москву рано утром. Михайло поднялся по обдуваемой снежными ветрами лестнице на колокольню Антониев-Сийского монастыря. Шел ему в тот декабрьский вечер уже двадцатый год.

      Пушистые хвосты печных дымов вставали над крышами. Будто убранные дорогими собольими шубами, лежали окрест заснеженные деревни. Богатый, привольный край! Живут здесь смелые могучие люди — поморы. Еще их прадеды, вольные новгородцы, покорили эту дикую землю, проложили морскую дорогу К дальним берегам, промышляя рыбу, зверье и птицу. Из недр стали добывать соль, лучшую на Руси, железо и медь, научились костерезвому и финифтяному художеству[15] да чернению по серебру.

      Люди знают, как ловить рыбу, бить зверя, строить суда, они добывают пищу и шьют одежду — без всего этого не было бы жизни на земле.

      Даже поморские женщины и малые ребята различают ветра. Один окрестили ласково «Шелонником Ивановичем» — дует он с милой сердцу Новгородщины; другой сурово назвали «Севером», третий — «Побережником», четвертый — «Полуношником».

      Однако и опытный седой кормщик не скажет, что такое ветер, почему он меняется. Каждый знает часы прилива и отлива, а не понимает, какие волшебные силы управляют морскими прибоями.

      Какие силы? Нет ответа!..

      Подобно тому, как спит под холодными снегами земля, спят знания людей. Их убаюкивают попы, что бубнят затверженные молитвы. Их запугивают раскольничьи старцы, хрипло выкрикивая: «Тако молиться надо!» И потому, встречаясь на каждом шагу с непонятным или страшным, люди лишь бессильно крестятся.

      Под землей лежат нетронутые руды и металлы, но люди не знают, где искать, и натыкаются на них, как слепые кроты. В безмолвных мрачных пустынях Севера, где не ступала нога человеческая, рождаются бури. И все эти громадные богатства и силы словно взывают: «Ну, тронь меня, человек! Заставь служить!»

      Но как может покорить их человек, заставить служить себе, если он слабее? Нет, не станет человек властелином земли, моря, неба, пока не познает их тайны, не выведает, чему повинуются они.

      И Михайло уходит из богатого отчего дома за ты-, мчу верст, в далекую Москву — овладеть науками. Ибо науки сильнее всего на свете. И где же им быть, как не на Москве?

      
…Идет и идет обоз. То спустится в овраг, то поднимется на пригорок. Заиндевели бороды, покряхтывают мужики, отдирают от них сосульки.

      — Долго ли до Москвы, дядя Савелий?

      — Да не скоро еще, Михайло!

      То бесконечно тянутся дремучие вологодские леса Г насупленными елями, то бескрайние ярославские поля…

      И снова дни за днями, ночи за ночами. Широка потонувшая в снегах Русь. Мужики ночуют на постоялом дворе или просто в курных избах повстречавшейся деревушки. А ранним-ранним утром снова шагают к Москве. Еще догорают на небе частые звезды, но вот и они, наконец, тают одна за другой.

      — Гляди-тко, Михайло, ангелы божии гасят небесные лампадки, — скажет дядя Савелий.

      Ничего не ответит юноша, только улыбнется про себя.

      Ледяной ветер просвистит и смолкнет в обшевнях[16]. Изредка попадаются села и города, похожие на большие деревни, — разве что колокольня там повыше, да у царева кабака понуро стоит продрогшая лошаденка.

      
— Долго ли до Москвы, дядя Савелий?

      — А вот она, матушка Москва! Вот она, красавица! Сымай шапку, кланяйся ей! Приехали!
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        Песчинка как в морских волнах,

        Как мала искра в вечном льде,

        Как в сильном вихре тонкий прах,

        В свирепом как перо огне,

        Так я, в сей бездне углублен,

        Теряюсь, мысльми утомлен!

      

      К Москве подошли в сумерках. По знакомым кривым переулкам Савелий повел обоз к угрюмому пустырю и, свернув, остановился у долго тянувшейся каменной стены. Обернулся:

      — Рыбный ряд! Ужотко заночуем во дворе на возах. Ишь, забор какой высоченный, нас и не продует. На раньи семужку сгрузим подрядчику, мошну подобьем, поотдыхаем да погуляем. А послезавтра, чуть свет, в обрат!

      Савелий застучал в ворота. Никто не открывал. Только залаяли псы. Он заколотил сильней.

      — Кто там? — раздался сонный голос.

      — Отворяй, Петряй!

      — Да кто такой?

      — Дядя Савелий с Архангельска-города.

      — Архангельский город — всему морю ворот. Открываю!

      — Вам смех, а у нас в лаптях снег! Принимай гостей!

      
…Михайло проснулся. Где-то совсем рядом басовито гудел колокол. Другой вторил ему коротко и отрывисто, как собачий лай. А еще дальше малиновым перезвоном заливался, поди, целый десяток колокольцев.

      Савелий с каким-то рыжим мужиком копошился у возов.

      — Вставай, детина, пора! — улыбнулся он Михайле.

      Михайло бросился помогать. Тяжелые рогожные мешки с мороженой рыбой спускали в погреба. Из приоткрытых дверей конюшен поднимался пар. Там кивали головами сытые, отдохнувшие за ночь лошади.

      Над причудливо разукрашенными снегом деревьями с гортанным криком носились вороны. Через проем соседней колокольни было видно, как спускался по крутой лестнице отзвонивший пономарь.

      — Ну, голубь, — сказал Савелий, — поди умойся, пожуй рыбки да иди Москву смотреть. И дорогу примечай, не заблудись!

      — Москва бьет с носка! — бросил рыжий уже знакомую Михайле поговорку и громко захохотал.

      По голосу Михайло догадался: это тот, который вчера ворота открывал.

      По Красной площади сновало множество людей. Тут и там теснились лавчонки. Выглядывая из них. как скворцы из скворечен, продавцы на разные голоса зазывали прохожих, расхваливали снедь и питье, предлагали горячий сбитень, пироги и рубцы, студень и оладьи, квас и брагу.

      Нищие гнусавыми голосами пели Лазаря[17], клянчили подаяние, выставляя напоказ язвы и раны. Многие сидели прямо на снегу, поджав босые ноги. Поодаль в открытых гробах коченели покойники, а возле, то и дело молясь и кланяясь, старцы собирали медяки с сердобольных душ на отпевание и погребение. Нищим и мертвым никто не дивился.

      
И тут вдруг глянула на Михайлу церковь такой несказанной красоты, что он вздрогнул и остановился. Уж до чего наряден и затейлив был Кольский острог с его девятнадцатью чешуйчатыми главками, но и он померк перед этим дивным созданием рук человеческих. Купола большие, разноцветно украшенные, и ни один не походил на другой, но один к одному был подобран. Величаво выступало могучее сооружение…

      Через Спасскую башню Михайло вошел в белокаменный город — Кремль. По Соборной площади, кучно держась друг возле друга, прогуливались чужеземцы в завитых париках и теплых чулках. Таких людей, купцов заморских, видывал он в Архангельске.

      Долго бродил очарованный Михайло по Кремлю. Зашел в самый большой собор и зажмурился от света и великолепия — блеска свечей, лампад, позолоты. Откуда же так много света в храме? Взглянул наверх и понял: потоки его струились из купола и огромных окон. Велико, знать, было мастерство древнего зодчего!

      В другом соборе его восхитили полы, выложенные плитами из какого-то особого камня, темно-красного, с переливами. Он на редкость удачно сочетался с росписью, которой были покрыты все стены, своды и столбы. Шла служба. Строго и стройно пел хор.

      Возвращаясь на Красную площадь, Михайло повстречался с новым чудом. На мгновение ему показалось, что сверху словно падают какие-то удивительно звонкие капли. От больших часов на башне будто лились мелодичные, неслыханные звуки, отчего в сердце возникло предчувствие чего-то радостного…

      У башни на мосту он увидел двухэтажный дом с высоким подклетом[18] и необычной вывеской: «Библиотека». Озадаченный незнакомым словом, остановился.

      — «Библиотека», — повторял он про себя, — «библиотека»…

      Что же сие означает? Слово идет вроде бы от библии. Может, здесь библии — приходи, читай? Нет, ведь это не церковь. Да и не идет туда никто…

      На крыльцо библиотеки вышел человек в щеголеватом дубленом полушубке и белых с красной оторочкой валенках.

      — Заходите-ка сюда, — сказал он.

      Михайло обернулся, но близко никого не было. Стало быть, это его приглашали так уважительно. Он несмело поднялся по широкой лестнице. Незнакомец, ласково тронув его за рукав, проводил внутрь дома.

      Вот где были книги! И совсем не такие, как у раскольничьего старца, а печатные, вроде арифметики и грамматики. Они грудами лежали на столах, на чисто вымытом полу, теснились на полках. Некоторые стояли на особых подставках; хозяин библиотеки, наверно, дорожил ими и хотел показать их лицом.

      Он явно любовался растерянностью Михайлы. Узнав, что юноша пришел пешком из архангельских краев, чтобы учиться наукам, очень тому удивился. И тут же посоветовал:

      — Есть тут в Сухаревой башне Цифирная школа. Готовит в Школу навигацких и математических наук, что в новой столице. С Рыбного ряда пойдете через Лубянку по Сретенке, вон в ту сторону. Да Сухареву башню всяк знает, а язык до Киева доведет. Не. выйдет с Цифирной, в Спасские Школы подайтесь.

      — Мне бы в академию…

      — Это же и есть академия, — улыбнулся хозяин библиотеки. — Москвичи ее просто называют Школами, а Славяно-греко-латинская академия не каждый и выговорит. А еще Спасскими Школами академию прозвали потому, что находится она при Заиконоспасском монастыре, за Торговым рядом, где иконами торгуют. Отсюда рукой подать… Ну, с богом! Да и меня, Василия Васильевича Киприянова, не забывайте, заходите.

      
…Зимой темнеет рано, и едва смерклось, архангельские обозчики уже сидели в кабаке. Завтра, едва спадет мгла, отправятся они к далеким домам под пронизывающими снежными ветрами в безлюдных полях. Дрожь пробирает, как вспомнишь!

      Шустрый одноглазый целовальник[19] подносил гостям штофы[20].

      Савелий расположился поодаль за кружкой ячменного кваса. Перебивая друг друга, говорили кто про что горазд, хвастались покупками, спорили, шутили.

      — Ну как, Михайло, повидал Москву? Куда ходил, что высмотрел?

      Михайло стал рассказывать про кремлевские соборы, как обильны они светом, невиданно богато изукрашены, и еще про надгробия, что лежат в них серыми молчаливыми рядами и словно какую-то тайну великую хранят.

      — Нужно же, — заметил один из обозных, — пошел не по лавкам шататься, не по кабакам, не в церкви службу выстаивал, а все высматривал досконально. Да как красно расписал — так и попу нашему не смочь! Ну и чудной парень!

      Савелий радовался за Михайлу, но виду не подавал.

      Тут Михайло упомянул и о Киприянове, и о чужеземцах.

      — Да, ныне Москва уж не та, — заметил Пятухин, их архангельский земляк, давно уже проживавший в первопрестольной. С ним Савелий сговорился о жилье для Михайлы. — Не та, совсем не та… Как Петр Алексеич, царство ему небесное, на Неве осел, так и все думные бояре, все приказные потянулись за ним. Кряхтят, ох, как кряхтят, а тянутся — потому ослушаться нельзя, бешеного царского глаза до смерти боятся. Да и то сказать: сладкий кусок кому не мил? Вот и притихла Москва. Раньше по Красной площади и меж кремлевских соборов степенно, животы выпучив, бояре выступали, а теперь, вишь ты, поджарые заморские гости незваные! 14 много же их понаехало с новой царицей Анной Ивановной. Дома-то, видать, не прокормятся. И все. на наши харчи!

      — Ты, Василий Пятухин, — заметил кто-то, — человек бывалый, калач тертый. Говорят, ты и на казни насмотрелся?

      — Казни? — забеспокоился Михайло. — Все вреде тихо и мирно?

      — Снаружи-то оно все спокойно, — рассудительно ответил Пятухин. — А вот послушал я нонеча дружка своего, дьяка из Приказа тайных дел, так что там, в подземелье-то, деется…

      — Ты, Василий Пятухин, насчет энтого помолчал бы, — вступил Савелий. — Михайло сам до всего дойдет.

      — Ну, как знаешь. Мне-то что? Меня спросили, я и отвечаю. А Михайло твой и впрямь молодчага… Шуточное ли дело — за науками тысячу верст оттопал! Ну, пусть поживет у меня, к Москве приобыкнет.

      Разговор становился все отрывистее и бессвязней. Одни, свесив головы, дремали, другие поднимались и, тормоша соседей, шли к возам. Савелий подошел к Михайле.

      — Что приуныл, сынок? Чует мое сердце, — а оно вещун добрый, — выбьешься ты в люди. Не забудь тогда старика.

      — Может, и не свидимся, — всхлипнул Михайло.

      — И, милый!.. Гора с горой не сойдется, а человек до человека доткнется!

      Седой помор смахнул слезинку и, не глядя на юношу, обнял его. Они вышли на улицу, слабо озаренную неровно полыхающими вдали кострами.

      — Ну, вот и вызвездило! К добру это! Ишь, как небесное зерно рассыпалось, словно тебе дорожку кто песком посыпал. Эй, Василий Пятухин! Веди постояльца на ночлег!

      Михайло зябко кутался от пробравшей сразу стужи. Пятухин провел его задворками в темный чулан и уложил на тряпье. На рассвете, покуда хозяин, раскинув босые ступни, храпел на полатях, Михайло напялил одежонку и шапку и выбежал во двор. Непрерывно оглядываясь, чтобы не заблудиться, он сам, не зная как, быстро нашел Рыбный ряд.

      Мела поземка. У ворот на снегу стыли следы от саней. Ранние московские торговки несли мимо Рыбного ряда свой нехитрый товар. Они видели, как здоровенный детина бросился куда-то бежать по санному следу, но остановился, безнадежно махнул рукой и понуро поплелся восвояси.

      Солнце озорно выглянуло в просинь, обещая ясный морозный день, но сердце Михайлы сжалось от неведомого доселе одиночества…

      * * *

      Вечером в обветшалых корпусах Славяно-греко-латинской академии разыскал он Тарасия Посникова. Тот совсем не походил на постника. Это был толстый веселый человек. Едва он выслушал Михайлу, как закричал:

      — Сначала попробуй щец горяченьких, с морозу-то как хорошо! Ну и везучий же ты, как раз к обеду попал. Вот и пироги с зайчатиной. У нас в Обжорном ряду ими торгуют.

      После обеда, разлегшись на широкой скамье, Пос-ников рассказывал:

      — Я в этих учительских корпусах единственный светский, белая ворона среди монашеского воронья Как же оно неистовствует, ежечасно пытаясь заклевать меня, выжить, заставить бежать без оглядки… На худой конец — постричь[21]. Да не будет этого!

      Тарасий ударил по столу, и на нем звонко подпрыгнула посуда.

      — Я тебя в обиду не дам. Но и сам будь не промах. Это хорошо, что ты такой телом крепкий, а духом упрямый. И хотя с ректором, отцом Германом Копцевичем, я не в ладах, все потому, что не приемлю их ангельского чина[22], однако о тебе порадею, убедить его смогу. Постой, да ты, кажется, в рубашке родился: ведь сейчас академию хоть закрывай. Воспитанники наши — народ бедный, одеты худо; одно название лишь, что «дворянские дети» — родители их в большинстве дворяне самые захудалые. Морозы же зело трескучие стоят. Ученики в домах тараканами по щелям забились. Днем с огнем не сыщешь! Едва ли половина в Школы с теплыми днями воротится, и потому, думаю, отец Герман на твое крестьянское звание сквозь пальцы посмотрит, лишь не напоминай. Он даже трех нищих в академию принял. И ты на всякий случай, как и они, дворянским сыном назовись. О паспорте, конечно, справятся. Ты и не думай его показывать, скажешь — в дороге украли. Да и о том говори лишь после того, как Герман и прочая братия в твоих знаниях уверится.

      — Как же паспорт не показывать?

      — Эх, голова садовая! Слушай и внимай, коли Тарасий Посников говорит. Указ Синода наизусть помню:

      «Помещиковых людей и крестьянских детей, также непонятных и злонравных от академии отрешить и вновь таковых не принимать». Ну что толку, если, плетьми сеченный, домой зашагаешь? Я тебе про крестьян и холопов на Москве рассказывать не буду. Сам увидишь — житье им иное, чем у вас на Севере.

      
Худосочный ректорский служка в ветхой скуфейке пошел доложить отцу Герману, что хочет его видеть некто назвавшийся дворянским сыном Ломоносовым. Отец Герман, восковой старец, сидевший на узком дубовом стуле, молча выслушал Михайлу. Тот сказал, что прибыл учиться в академию из архангельской земли и знает наизусть арифметику да грамматику, да еще духовные стихи Симеона Полоцкого, латынь же не ведает.

      Копцевич долго сидел неподвижно, сердито поглядывая маленькими глазками в белых ресницах, наконец тихо встал и исчез. Михайло подумал уж, не ушел ли тот совсем, но тут зашуршали рясы, появились, словно мыши из углов, монахи. Среди них он увидел Тарасия. Тот будто даже украдкой подмигнул ему: не робей, мол.

      Михайло бойко отвечал на вопросы. Ученые мужи только переглядывались в недоумении. Когда же дело коснулось паспорта, то, краснея оттого, что пришлось говорить неправду, Михайло смущенно пробормотал: напали, мол, на обоз злые люди, ограбили и паспорт отняли.

      Пошептавшись, святые отцы решили дворянского сына Михайлу Ломоносова принять в академию в первый класс — фару, понеже латыни не обучен, стипендию же положить по три копейки на день.

      Пасмурным зимним утром 15 января 1731 года Ломоносов впервые переступил порог фары.

      Еще в коридоре было слышно, как пчелиным ульем гудела за дверью эта самая фара в ожидании учителя. Когда Копцевич и Михайло вошли, гул прекратился разом. Многие в удивлении раскрыли рты, да так и замерли. Новичок был выше самого высокого из них, шире самого плечистого и по виду старше всех. Только ректор вышел — шум поднялся пуще прежнего. Михайло занял последнюю скамью.

      — А скажи, отче, — донесся неторопливый голос из темного угла, — сколь детишек дома оставил?

      Михайло рассудил: спустишь — поедут на тебе. Искоса оглядел зачинщика — лицо злющее, в угрях. Не спеша подошел к нему, крепко ухватил за нос и с силой дернул вниз. Тот заорал дурным голосом.

      — Любопытной Варваре еле носа не оторвали, — пропищал кто-то.

      Хохот, улюлюканье и свист поднялись снова. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не вошел наставник с пуком прутьев под мышкой и в очках на лбу.

      * * *

      Михайло, успевший изрядно исхудать, испытывал на себе живительное тепло первой московской весны.

      Слушая учителя, он иногда поглядывал на сцену страшного суда, намалеванную прямо перед ним на стене. Дядя Савелий такой вот картинкой рад был бы, наверное, постращать пьяниц и курильщиков: сонмище летающих, скачущих и ползающих бесов исступленно терзало объятых пламенем грешников. Черти припекали их раскаленными вилами, отхватывая руки, ноги и даже головы. Ко многим фигурам ученики нарисовали разного рода подробности и понаписывали срамных слов — следы того и другого проступали довольно явственно.

      Еще в первые дни ученья Михайло спросил у Посникова: зачем здесь красуется страшный суд?

      — А для устрашения злокозненного юношества. Только мера эта, — Тарасий усмехнулся, — ты сам видел, помогает мало. Новички попервоначалу дрожат и крестятся, а потом и сами богохульствуют.

      Посреди класса громоздилась неуклюжая печь, еще топившаяся, несмотря на весну. Дрова лежали тут же, сам наставник или кто-либо из учеников запихивал поленья в печь. Сырые дрова шипели и стреляли, окутывая класс синим дымом.

      Михайло начал разбираться в академическом устройстве. Всего было восемь классов. Четыре низших назывались: фара, инфима, грамматика и синтаксима. Далее шли средние классы — пиитика и риторика. И наконец, высшие — философия и богословие. Путь от фары до богословия включительно продолжался тринадцать лет, и поступающий юнцом выходил из Школ зрелым мужем. Принимали в академию от десятилетнего возраста. Впрочем, редко кто оканчивал ее. Учась в большинстве не по собственной воле, а по принуждению родни («век-то ноне грамотеев любит»), ученики, не выдержав премудрости, поступали в приказные, в аптекарские или лекарские ученики.

      В младших классах, помимо латыни, главной считалась логика, потом шли церковнославянский язык, нотное пение, начатки истории, географии и математики. Ломоносов так ретиво овладевал школьными «науками» и в их числе трудно дававшейся всем латынью, что профессора поговаривали между собой: не пора ли ученика сего в инфиму.

      Михайлу ни разу еще не потчевали розгами, не ставили на горох. Между тем, в Спасских Школах секли нещадно, согласно поговорке «розга ум острит, память будит». Правда, Тарасий наказывал реже и меньше других, но и его до белого каления доводили тупость, лень и дикие выходки учеников.

      Михайло вскоре привык к фаре, а фара к нему.

      На первой скамье, близоруко щурясь, сидел узкогрудый прилежный ученик Андрей Власьев. Фара подсмеивалась над ним — дразнила цыпленком. Михайло не раз уже заступался за Власьева, и тот крепко привязался к нему. Подружился он и с высоким красавцем Дмитрием Виноградовым. А в темном углу за печкой, стараясь не попасть на глаза учителям, таился Сидор Когтев, тот самый, который пытался взять над ним верх еще в первый день. Михайло не раз колотил этого злобного балбеса за его козни, и Когтев в бессильной ярости грозился отомстить.

      
Вот и вечер. Последние уроки. Одетые в невообразимое тряпье, в большинстве своем в длинные грязные хламиды[23] и полукафтанья, школяры давно позевывают в кулак. Пришли в утренние сумерки, уйдут в вечерние. Давно остыла печь. Холодно.

      Последний урок — логика, ее читает отец Кирилл Флоринский. У него ветхая тетрадка, вся испещренная, словно клопиками, порыжелыми буковками. Это записи, сделанные Кириллом, когда он тоже был школяром и слушал проповедника Феофилакта Лопатинского. К самому носу, оседланному железными очками на веревочках, подносит он толстыми красными пальцами тетрадь. Временами замолкает, пучит глаза, вздергивает очки на нос, водит им по бумаге, и все равно ни аза не разбирает. Досадливо швыряет тетрадку на стол и продолжает наизусть.

      — Существует ли ныне рай и каков он был при прародителях? — Флоринский обвел всех испытующе.

      Михайло чуть не прыснул. А лектор невозмутимо продолжал:

      — Рай имел около сорока миль в окружности. Перейра[24] думает, что он был похож на какое-нибудь царство — например, на Испанию или Польшу. Вероятно, следы рая изглажены Ноевым потопом[25]. Блаженный Августин говорит: как известно, что Илья и Енох[26] живы до сих пор, так неизвестно, где они теперь? В раю или ином месте?.. Росла ли в раю роза без шипов? На это Василий Великий, Амвросий и Дамаскин[27] отвечают утвердительно, ибо после падения уже сказал бог Адаму, что земля взрастит тернии…

      — Хибикус! — вспомнив Иоанна Каргопольского, прерывает вдруг Михайло разошедшегося схоласта.

      — Что? — грозно вопрошает Кирилл.

      — Я сказал, что роза, по-латыни, — хибикус.

      Флоринский раздумчиво пожевал губами и наставительно произнес:

      — Пульхре!

      Что означало «превосходно!».

      Но вот ректорский служка приоткрыл дверь и, просунув голову в остроконечной плешивой скуфейке, промолвил:

      — Финне![28]

      Академические питомцы, словно сорвавшись с цепи, повскакали, заголосили, с грохотом опрокинули скамьи. И вот уже в монастырском саду трещат ветки, а на Никольской улице испуганно вскрикивают запоздалые прохожие.

      Михайло же шагал к заветному дому на высоком подклете. Поднимался по знакомой лестнице и негромко стучал три раза. Слышались неторопливые шаги, и улыбающийся Василий Васильевич Киприянов, по своей привычке ласково прикоснувшись к плечу, вел его в свои покои.

      — Сколько я у вас свечей-то пожег, Василий Васильевич, и не сосчитать…

      — Профессором будете, тогда и уплатите по счету, — отшучивался Киприянов. — Ну, я пойду, мешать не буду.

      Киприянов ушел в спальню. Михайло прежде всего проверил: книги, отложенные им в прошлый раз, на месте! Первая, за которую сегодня принялся, была «Космотерос» — переведенное на русский, изданное в Москве сочинение Христиана Гюйгенса[29].

      Автор едко высмеивал противников Коперника и особенно Афанасия Кирхера[30], писавшего, что планеты движутся ангелами. «Коперник сих блаженных духов такого тяжелого труда лишил», — читал Михайло и от удовольствия потирал руки. И восхищенно поглядывал па Николая Коперника из «Глобуса небесного», повторял понравившиеся стихи:

      
        
          Коперник общую систему являет,

          Солнце в средине вся мира утверждает.

        

      

      С благоговением прикасался Михайло к огромным книжищам, бережно переворачивая и расправляя страницы, любовался гравюрами. Не все ему было понятно. Осмыслив отдельные строки, выписывал их на листки. Принимался за газеты, за «Исторические, генеалогические и биографические примечания к «Санкт-Петербургским ведомостям». Из номера в номер печатались в них статьи о движении Земли вокруг Солнца и своей оси, о путешествиях вокруг света, «О ветрах», «О ис-хождении паров».
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Были книги и совсем иного рода: богословские сочинения «отцов церкви», всевозможные жития святых. Михайло пытался рыться и в них, но ничего, кроме надоевших, из сочинения в сочинение переходящих слов о Христе, о рае и аде, о «чудесах» святых, в них не вычитал.

      Он укладывал на прежнее место пыльные тома — пусть спят до нового охотника.

      И с тем большим нетерпением набрасывался опять на книги Гюйгенса, Брюса[31] и им подобные. В отличие от церковных они не заставляли принимать все на веру, а предлагали думать и сомневаться, пытались объяснить мироздание.

      Давно уже спала Москва. Только вблизи Спасской башни мерцал огонек. Над книгами, выбирая по природной своей сметке самое лучшее, самое нужное, склонился пытливый юноша.

      …Жил он уже не у Пятухина, а у дьяка приказных дел Дутикова. За ночлег и постную похлебку учил грамоте и арифметике его тупого и ленивого сына.

      — А Мишка тебя ждал-ждал, а ты на кружале был-был, — ухмылялся, приплясывая, Дутиков, всегда полупьяный.

      Ничего не отвечал Михайло. Знал, что бессовестная это ложь: незадачливый его ученик рад до смерти пропустить урок.

      * * *

      Улицу, где издавна селились на Москве иноземцы, называли Кукуй. Разное говорили про это название. Поясняли и так: «Ничего, мол, не поймешь, что немцы говорят: все у них ку-ку да ку-ку. Вот и живут в своем Кукуе». Немцами же — от слова «немой» — называли не только выходцев из Германии, но и голландцев, французов, швейцарцев, да и всех иностранцев. Тут, на Кукуе, где жило немало иноземных медиков, и основал Петр Первый «Военную гофшпиталь» для раненых и больных солдат и офицеров. Главным хирургом подвизался здесь голландец Николай Бидлоо, и слава о нем, искусном враче, гремела на Москве.

      Бидлоо переманил много студентов академии к себе — в лекарские ученики. К нему шли «истомившиеся» от академической премудрости, но не желавшие уходить от мирской жизни в монастырь. Иные из них становились потом хорошими лекарями.

      Ломоносов, Виноградов и Власьев отправились в «гофшпиталь». Двухэтажный корпус — первый этаж и подвал из добротного желтого кирпича, второй из дерева — выходил на берег речки Яузы. Андрей Власьев, который бывал здесь не раз, уверенно повел друзей в обход здания — к крыльцу. Шли мимо каких-то грядок с растениями. Ломоносов присмотрелся: овощи не овощи… Вопрошающе взглянул на Власьева.

      — Ботанический сад, — пояснил тот. — Лекарственные растения разводят. В гофшпитале пользуют ими больных для скорейшего заживления.

      — Да ты, Андрейша, тут как свой!

      — Ely, до этого еще далеко, а вот из академии я, братцы, и впрямь утекаю. 14 хоть Копцевич не раз нудил, что мне, убогому, одна дорога уготована — в монахи, я ему дулю поднесу.

      Знакомый Власьеву смотритель пропустил их в палаты. В нос ударило зловоние. Кто-то стонал, из-за перегородки неслись истошные крики. Бидлоо в огромном рыжем парике, сопя широко расплюснутым носом, с суровым видом расхаживал по палате и жестами указывал лекарским ученикам, что делать. Андрей подвел друзей к доктору. Медик строго и зорко глянул из-под насупленных лохматых бровей.

      — Это господин Виноградофф, а вот это Ломонософф… пришоль на Москва из город Архангельск?

      Оба поклонились.

      — Медикус дольжен все видейт, все знайт. Идемт!

      На продолговатом дощатом столе какой-то человек, которого с трудом держали за руки и за ноги служители, извивался и хрипел. Лекарь копался у него во внутренностях. Виноградов опрометью выбежал из комнаты. Ломоносов сжал зубы и побледнел. Власьев как ни в чем не бывало и даже с любопытством наблюдал за хирургом.

      Бидлоо что-то пробурчал и указал гостям на боковую каморку.

      Там он сдернул парик. На лысой голове красовалась здоровенная бородавка с единственным, подобно колючке, волосом. Обмахнув красное вспотевшее лицо париком, он швырнул его на скамью и, подойдя к рукомойнику, загремел краном. Вытерев руки, он обернулся.

      — Гомо сапиенс! Тщеловек! 14 мортус — смерть! Мортус забирается в органон тщеловека, и медикус там его убивает. Чем искусней медикус, тем слабей мортус. И напротив того. Великое цель перед медикусом… Будейт у меня слюжить?

      — Нет, — неуверенно произнес Виноградов.

      — Нет! — твердо сказал Ломоносов.

      — Жить будет ф светле и тепле. И слявный денга. На первое время — рубль в месяц. На кухне харч даром. А у вас три копейки ф ден без харч. Подумайт!

      …Они долго шли обратно — до самой Лубянки, где жил Андрей.

      — А я мыслил, ты останешься у Бидлоо, — говорил Власьев Михайле. — Вот Митяй с первого разу же не выдюжил, ему привыкать бы трудно пришлось. Ты же превозмог — значит, сумел бы и хирургией овладеть.

      Михайло ответил не сразу, делая вид, что внимательно рассматривает деревья.

      — Тебя, Андрейша, понимаю, — сказал он наконец раздумчиво. — На твоем месте, наверно, то же сделал. Как сказал Бидлоо: великая цель? Истинно так. Но медицина — одна лишь книга природы! Меня иные влекут. Какие? Ответить ясно пока не могу.

      Некоторое время они шли молча.

      — Книги я по ночам читаю в библиотеке у Киприянова, а то и в нашей академической, — продолжал Ломоносов, — Много в них мне еще непонятного. Не о священной истории говорю — ее в академии и так долбить заставляют, да и не разъясняет она ничего. А вот физика — дело иное, подлинная физика, а не наша, академическая. Та, что тела объясняет, вокруг нас находящиеся. И подсказывает, как они построены, как управлять силами природы. И наверно, настанет время, когда даже солнцу люди будут приказывать. Но прежде всего надо его мощь измерить. Как это сделать?

      Ломоносов испытующе поглядел на друзей.

      — Эк, куда хватил! — сказал Виноградов. — Ты о солнце толкуешь, будто оно яблоком висит перед тобой.

      — Конечно. А ты в телескопус глядел на него? И я не глядел. Говорят, у астронома Брюса есть такой телескопус, сиречь труба подзорная. Вот бы хоть краем глазка взглянуть. И солнце, поди, как яблоко видно.

      — Так ведь и ослепнуть можно, на солнце да еще в трубу глядючи.

      — А ты думаешь, Брюс не догадался затемнить?

      — А все ж на луну спокойней смотреть.

      — Меня луна меньше занимает. Мертвая она, холодная. А вот солнце… Силища-то какая! Ее бы, эту силу, в дело пустить. И пустят, поверь мне! Вот только досадно, что не я к тому причастен буду.

      — Нам бы твои заботы. Да и клеплешь ты на себя, вон уж сколько вычитал…

      — Ну, знаете, аз да буки — еще не науки! Даже в законе Гюйгенса Христиана никак не разберусь, а ведь это он первый решил важнейшие задачи механики, он же и закон открыл колебаний маятника.

      — Да тебе то какое дело? На что тебе премудрость эта неземная? Ведь твой Гюйгенс, кроме сухих выкладок и расчетов, небось ни черта не признает.

      — Эх вы, головы садовые! Ничего-то вы не понимаете! Да ведь Гюйгенс и создал часы маятниковые. Потому и смастерил их, что прежде законы маятника установил.

      Так дошли до жилья Власьева, распрощались. Михайло на Варварке жил и собирался у Китайгородской стены налево повернуть, Виноградов — направо, на Сретенку.

      — Не только ты, Андрейша, — сказал на прощанье Ломоносов, — а и я себе дельце подыскал. В то воскресенье пойду. Но хвастаться нечем, а то, как дядя Савелий говорил: «Много на уме, да нет на гумне».

      На повороте догнал его запыхавшийся Виноградов.

      — Забыл тебя спросить. Вот ты про физику толковал. А что за химия такая?

      Ломоносов с интересом посмотрел на Виноградова.

      — Вот это, брат, дело. Истинно, физика без химии, что щи без капусты. Физика тела объясняет, а химия их разлагает. А из стихий этих другие тела сотворяет. Как же счастлив человек, который учиняет химический експеримент. Запомни, Митяй, это слово — важнецкое!.. Ну, до физики и химии у меня руки еще коротки, а вот литейным делом пока займусь.

      * * *

      В Кремле, у края ямы, дожидаясь колокольного мастера Ивана Моторина, стояли землекопы.

      Пришел Моторин, и кто-то сказал:

      — А у нас новенький…

      — Новых не берем, кормовых денег самим не хватает. Ба, да ты, никак, школяр академический — по хламиде тебя узнал! Фара да инфима! Что, живот подвело? Кормовых, друг, нет.

      — А я за так.

      — «За так» робит один чудак да ангелы с неба, что не просят хлеба. А ты отчего?

      — В яме расскажу.

      — Ну лезь, коль охота. Заступ найдется.

      В рытвине, глубокой и широкой, яростно копая, Ломоносов поведал, что, гуляя по Кремлю, узнал: роют-де яму, а в ней колокол будут отливать невиданной величины. Ну, а как раньше ему того наблюдать не доводилось, а знать то непременно надобно, просит взять сподручным. По воскресеньям может и землю копать, и что другое делать.

      — Зачем тебе копать-то задарма? Вот я — дело иное. Моториным меня зовут, именем Иван, сын Федоров. Артиллерийского ведомства колокольный мастер. Царь-колокол лить определен. И выписаны мне из Санкт-Питербурха, из интендантской конторы пьедестального дела, пять мастеров. Все, как и я, на жалованье государевом.

      — Мне самому нужно до всего дойти. Спервоначала.

      — Чудной ты, брат. Я тебе про лес толкую, а ты мне про поле. Ну да твое дело. А копаешь знатно. Эка силища! Да и грудь что колокол медный, ишь как гудит! _ Моторин слегка ударил Михайлу.

      
— Шабаш, ребята! — закричал Моторин, и все повылезали из ямы. — После обеда сваи будем вбивать на днище да на них решетку железную устанавливать. То будет постель для нашего колокола. А завтра, бог даст, цоколь начнем выкладывать.

      Сбегали к Москве-реке, окунулись. Уселись вокруг ямы и принялись за нехитрый обед.

      — Что ж новичка не угощаете? — заметил Моторин _ Ну-ка, Петр Галкин да Василий Кобылев, у вас, эва, сколько, делитесь! С миру по нитке — голому рубаха Да и я вот сальца отрежу. И хлеба, нако-ся, держи.

      — Не хочу я. — Михайло упрямо отвернулся.

      — Ты это брось. Желаешь с нами по-хорошему — не чурайся. Мы не гордые, нам чванливых не занимать.

      Никогда не едал Ломоносов такие вкусные хлеб и сало. Подсел поближе к Ивану Моторину — ждал обещанного рассказа. От прокопченной фигуры мастера словно исходил запах металла — немало колоколов, знать, отлил этот человек. Тепло около него.

      Моторин обещания не забыл и, когда все кончили жевать, начал сказ. Узнал Михайло, что колокола на Руси не только к церковной службе призывали, но в прежние годы возвещали приход врага. Слышал люд тревожный и зазывный звон — в свой колокол бить зачинал, и весть эта до Москвы докатывалась. Те колокола сполошными назывались — били в них сполох — часто, коротко и беспокойно. И тут уж пушки поворачивали черные свои жерла в сторону врага. А то есть еще набатные — пожар возвещают, — те и гудят по-другому. Медленно раскачивают их язык, и колокол поет сильно, протяжно и скорбно, будто пламя льется-разливается. Ну, а светлый праздник — то все знают — малиновым звоном начинается. Колокола же по величине и звуку разнятся: Медведь и Лебедь, Сысой и и Глухой.

      Иные колокола прославились, иные провинились. Когда Иван Грозный во Пскове пребывал, зазвонил вдруг колокол, и конь царский шарахнулся. Царь еле в седле удержался. Повелел Грозный отрубить при всем честном народе у того колокола уши, за которые вешают его на звонницу… Похожее и с покойным царем Федором приключилось. Задремал он раз после обедни, да вдруг набат раздался. Царь со страха очумел. Уж на что боголюбив был, а и то приказал сослать тот набатный колокол в дальний Николо-Корельский монастырь.

      — Звон от формы и веса зависит, — раздался голос Михайлы. — Это мне понятно. А еще от чего? От плотности меди? А сколько олова берут при отливе? А серебро потребляете ли? Для звонкости-то?

      От неожиданности Моторин растерялся было, но тут же нашелся:

      — Э, малый! Прямо к секрету подбираешься? Так я и сказал тебе! То наука хитрая, ее враз и сам царь Соломон не одолеет. Если уж ты такой дошлый, до всего докопаться хочешь, ну что ж, приходи, посмотрим, каков ты на деле.

      Так начались ежевоскресные хождения Михайлы в Кремль. Он сошелся с Моториным и его помощниками, помогал мастеру делать выкладки: какого материала и сколько надобно.

      Сам же нетерпеливо ждал, когда Царь-колокол отливать начнут.

      * * *

      Школяры высыпали на монастырский двор, повернулись к ректорской келье и, низко кланяясь, жалостно запели:

      — Рсвериндиссиме, домине ректор. Рекреатионем годамус! — Что означало: «Почтеннейший господин ректор, просим отдохновения!»

      Вот и снова наступили долгожданные летние каникулы. Осенью толпы учеников опять собьются в промозглые, непросыхающие за лето стены. Потом с гиканьем и свистом понесутся они на Чистые пруды — ощипывать на перья для письма отчаянно кричащих гусей. Экономное академическое начальство посмотрит на это сквозь пальцы.

      Но все это впереди. А сегодня разъезжаются питомцы кто куда. Одни на попутных или нарочно приехавших за ними подводах едут в деревню. Другие нехотя отравляются к своим хозяевам, у которых живут из милости, подметая полы да таская воду. А третьи — куда глаза глядят, может, и в питейный дом заглянут.

      Михайло идет по Красной площади мимо лавок. На нем нескладное полукафтанье, какое, почитай, на всех школярах.

      — Ишь, какой школяр великовозрастный, — перемигнется одна торговка с другой. — А ну-ка, иди сюда студенька отведать, Да не бойсь, не обижу.

      Ломоносов, нахмурившись, убыстряет шаг. В кармане три копейки, а жить целый день.

      По широкому бревенчатому мосту в сторону золотившегося куполами Замоскворечья двигались повозки и пешеходы. Но Михайло не вступил на мост, а спустился к Москве-реке. Здесь поджидала его лодка. С хозяином ее договорился заранее.

      — Жаль, одно весло треснуло, — посетовал тот, завидев Ломоносова. — Но я его тряпицей обмотал.

      — Ничего, — улыбнулся Михайло, подбросил весло и поймал на лету. — А весло твое каким есть, таким и останется.

      — Значит, и провожатых не нужно?

      С наслажденьем погрузил Михайло весла в реку и упруго оттолкнулся от берега. Тихо запела, зажурчала под лодкой вода. Вот отделился, а вскоре и вовсе скрылся из глаз Иван Великий. Поплыли мимо дома и церкви, амбары и склады. Вот уже вырастает огромная луковица Новоспасского монастыря, а за ней пошли пустыри с редкими избами. Как ни велика Москва, а и она кончилась.

      Коломенское встретило его целой гурьбой удивительных сооружений, о которых столько наслышался Михайло. Одна церковь легко устремлялась к небу и казалась игрушкой, вынутой из ларца, другая чем-то походила на Василия Блаженного, только была чуть приплюснута — уж не одни ли зодчие строили оба храма? Картинкой, от которой трудно было глаз отвести, выступал деревянный дворец царя Алексея Михайловича. Михайло узнал его по стихам Симеона Полоцкого, написанным лет семьдесят назад в честь открытия дворца:

      
        
          Семь дивных вещей древний мир читаше.

          Осьмый див — сей дом — время имать наше.

        

      

      Михайло бросил весла, выпрыгнул из лодки и выволок ее на берег. Во весь дух помчался он в крутую гору. Эх, хорошо! Сердце гулко стучит, тело поет.

      …Дворец стоял в запустении. Облупились краски, позолота. Повывалилась и растаскана слюда из окон. Обветшали кровли — «бочки», «крещатые бока», «палатки», «шатры». Карнизы, расписанные причудливыми зверями, птицами, растениями, потускнели. Петухам кто-то подрисовал усы — не школяры ли академические сюда добрались? А вот и надпись по-латыни: «Fuimus!» (Мы были!»).

      Через шатровое крыльцо с перевитыми столбиками Михайло вошел в опустевшие покои. Где-то тут, возле царского трона, стояли «рыкающие львы». Как писал Полоцкий?

      
        
          Яко живии, львы глас испущают,

          Очеса движут, зияют устами,

          Видится, хощут ходити ногами.

        

      

      Сейчас все тихо, пустынно, покрыто пылью и плесенью. Эх, такой дворец запустошили! Правду, знать, говорят про царицу Анну Иоанновну, что не радеет она к русской старине, окружила себя немцами. Да и сама из неметчины!

      На плешивом откосе жарко. Солнце в самом зените. Должно, двенадцать часов. Спрятаться бы от солнцепека. В буйно разросшихся лопухах под тенью забора прилег. В прохладе и одиночестве хорошо было думать…

      Три с половиной года учился он в академии и скоро окончит ее, если дело пойдет столь же успешно. Трудно, ох и трудно бывало порой!..

      Не раз сдерживал себя, чтобы не поддаться соблазну, — уйти домой, бросив все. Этой зимой приходил из Холмогор обоз. Отец корил, заклинал вернуться, уверял, что нажил для него кровавым потом большой достаток, который непременно растащат чужие люди после его смерти. Сватал богатых и красивых невест — каждая, мол, с радостью пойдет.

      А тут несказанная бедность. Школяры дразнят: «Смотри, какой болван! В двадцать с лишком лет латыни учится!» Да и учителя какие — один Кирилл Флоринский с его райской розой без шипов чего стоит…

      Нет, неправда, не все плохо в Школах! Не одни схоласты подвизаются в ней. Доходчиво объяснял латынь Тарасий Посников. Наверно, на всю жизнь запомнится и то, как молодой профессор пиитики Федор Кветницкий вел «стихотворное учение».

      — Поэзия, — говорил он, — есть искусство трактовать мерным слогом для увеселения и пользы слушателей. «Поэтами рождаются», — говорили древние. Но и природные дарования совершенствовать надо.

      Когда Кветницкий рассказывал о так называемом куриозном стихе», заслушивались даже тупицы. Он показывал акростих, в котором первые буквы каждой «троки, если читать их по вертикали, составляют какое-нибудь слово, чаще всего имя, которому посвящено стихотворение.

      Под конец Кветницкий угощал даже «змеиными стихами».

      Во втором стихе некоторые слоги согласуются и с первым, и с третьим, что напоминает изгибы змеи.

      Усердно вписывали школяры в тетради так называемые «симфонические стихи» — эпомонеоны, вроде следующих:

      Sator

      агеро

      tenet

      opera

      rotas

      Как ни читай — справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх, — слова повторяются. Пытались переводить с латинского на русский — получалась чушь. Скуки ради ломали головы над «магией» этих слов.

      Ломоносов быстро овладел латынью и уже читал великих древнеримских писателей: Вергилия и Овидия, Горация и Сенеку. И у древнерусских писателей он тоже встречал подлинные красоты риторики.

      Мерные, медлительные вирши русского стихотворца Симеона Полоцкого чем-то напоминали ему отечественные храмы. Напротив, творения ныне здравствующего архиепископа Новгородского Феофана Прокоповича были исполнены огня. У школяров они ходили по рукам. Стихи Феофан сочинял в турецком походе, куда брал его с собой царь Петр.

      Читая их, хотелось притопывать:

      
        
          За могилою Рябою

          Над рекою Прутовою

          Было войско в страшном бою.

          В день недельный от полудня

          Стался час нам вельми трудный —

          Пришел турчин многолюдный.

        

      

      Но книги книгами, а в двадцать три года пора и за дело приниматься, отечеству служить. О монашестве и думать не хотелось. Идти в приказ? С пером за ухом ждать просителей, а дождавшись, получать мзду и строчить кляузы? Ну уж нет!

      Вчера в классе подошел к нему Митяй.

      — Слыхал ли, что Иван Кириллович Кириллов, обер-секретарь Сената, отправляется в неизведанные Киргиз-Кайсацкие степи? Будет изучать их и на карту наносить российскую. Должно, от Академии наук, что в столице, едет. Говорят, набрал уже людей и не хватает лишь священника.

      — Это какой же Кириллов, тот, что географическое описание составил?

      — Вестимо, он.

      — А что, если мне в священники податься?

      Ломоносов побежал к Посникову.

      — Овчинка выделки стоит, — ответствовал тот. — А то в Школах закиснешь совсем. В экспедиции же простор! Знай — новые земли изучай.

      — Однако какой же из меня священник?

      — Ну, священник — это для порядка. Да и случая больше не представится. Что ж, пиши новое прошение, якобы поповский гы сын. Иначе в священники не посвятят — звание сие наследственное.

      — Опять неправду писать? Неужто без нее нельзя прожить?

      — Ох, трудно без нее в наше время, а уж коль мужицкого ты звания… Ну да то, что ты дворянин, забыто, да и Герман в архиепископы Холмогорские переведен. И хоть убедился, наверно, что дворян Ломоносовых там днем с огнем не сыщешь, язык крепко за зубами держит, — нет интересу ему свою промашку вспоминать. Да и кто проверять будет? Монахи наши заиконоспасские, что сонные тетери.

      С Тарасием Ломоносов беседовал вчера, а сегодня… сегодня на досуге надо все обдумать еще раз.

      
Через щели забора видно было, как совсем рядом старик купец в распахнутой рубахе сидел за столом, вкопанным в землю. Обмакивал кусок хлеба в блюдце с медом и причмокивал, прежде чем в рот отправить.

      У Михайлы от голода кружилась голова.

      …А в четверг он славно полакомился! Кто-то из родных принес Виноградову березовый туесок земляники да молока крынку. Угостил он и Михайлу…

      Купца позвали в дом.

      Глаза юноши опять невольно уставились на блюдце. Откуда-то налетели мухи и облепили мед.

      
        
          Услыхали мухи

          Медовые духи.

          Прилетевши, сели.

          В радости запели.

        

      

      Как ловко возникло у него это четверостишье! Он тряхнул головой и улыбнулся.

      Купец долго не возвращался. Мухи, отчаянно жужжа, увязали в густой медовой жиже.

      
        
          Егда стали ясти,

          Попали в напасти,

          Увязли бо ноги,

          Ах, плачут убоги.

        

      

      Вернулся купец. Крякнул, покачал головой, начал вынимать и давить мух. Михайло отвернулся, меду расхотелось. Вынул из кармана свинцовую палочку, листок бумаги и записал свое первое стихотворение. Конец долго не получался, все купец испортил.

      Спала жара — Михайло отправился домой. Вечером пришел Митяй Виноградов, прочел стихи, засмеялся.

      — Да ты пиит[32], оказывается. Дай мне на память!

      — Ну что ж! — Михайло размашисто написал над стихотворением: «На туесок». Протянул другу. Подумал и дописал:

      
        
          Меду полизали,

          А сами пропали.

        

      

      Написал и подумал: «Ну, а сам-то я не пропаду, не увязну ли в поповской рясе? Ведь это навек».

      * * *

      4 сентября 1734 года Ломоносов подал в Славяно-греко-латинскую академию прошение. Его отец, писал он, «города Холмогор, церкви Введения пресвятыя богородицы поп Василий Дорофеев». С него тут же взяли подписку, что в случае ложных показаний «священного чина будет лишен, пострижен и сослан в жестокое под-началие в дальний монастырь». Нехотя ставя подпись, почувствовал неприятный холодок.

      Поздно вечером, когда собирался спать, в дверь тревожно постучались — вбежал Власьев. Унимая одышку, сбивчиво зашептал:

      — Что ты наделал?! Сидор Когтев снюхался с ректорским служкой, и тот показал ему твое прошение.

      Когтев тут же настрочил донос, что никакой ты не поповский сын, а крестьянский. Видно, уж выследил тебя с твоими холмогорцами или сумел от них выведать. А новый ректор взбесился, приказал ставленническому[33] столу проверку учинить: правда ли, что твой отец священник? Хорошо еще, что служка струсил или совесть его заела, — известил обо всем Тарасия Посникова. Тарасий меня к тебе послал. «Я уж тут, — говорит, — ничего поделать не могу, меня никто слушать не станет. Да еще всегдашние похвалы на советах академических припомнят. А пусть он, то есть ты, без промешки бежит к архиепископу Феофану Прокоповичу и в ноги бухается. Ну, сейчас уже поздно, а утром…»

      — В ноги царице не паду, не то что Феофану!

      Если бы Власьев мог в сумерках видеть глаза Михайлы!

      — Когтеву бы зубы раздробить! — глухо проговорил Михайло.

      …В эту ночь он не заснул. Ползли тревожные шорохи, которых он прежде не замечал, засыпая по обыкновению богатырским сном. Чудилось, что где-то глубоко под землей мучат колодников. О страшных подземельях проговорился однажды его хозяин. Михайло тогда спросил Дутикова:

      — Говорят, при Петре много казней было. А сейчас что-то не видно?

      По-всегдашнем у в подпитии, с тяжелым лицом, Дутиков криво усмехнулся.

      — Казней-то, хе-хе!.. О том баять не велено. Но ты ведь язык за зубами держишь? Оно конечно, на Красной площади, на народе не казнят. Зато в застенках разных, почитай, ежедень… Колодников по острогам, по дальним монастырям и подземельям видимо-невидимо. Слыхал ли об Иване Посошкове? Нет, так слухай. Еще при Петре написал он сочинение, кажись, «О скудости и богатстве», про то, как «возможно истребить из народа неправду и водрузить прямую правду». Я потому запомнил слова его, что при сыске этом не раз бывал. Посошков подал писание свое Петру и просил, чтобы имя его осталось неведомо, ибо не дадут ему недруги на свете жить. Как в воду глядел! Умер царь Петр — в подземелье Посошкова сволокли. В крепости Петропавловской, что в Санкт-Питербурхе, богу душу отдал… А один оброчный поповичем назвался, чтобы, значит, священный чин незаконно получить. В дальний монастырь заточили. Князь аль боярин примирится разве, что холоп от него отойдет, да еще и без выкупа? Эге-ге!

      Неужели и его сошлют в подначалие в дальний монастырь? Нет, он еще постоит за себя! Тарасий советует идти к Феофану Прокоповичу. Другого пути нет. Но сначала в Школы — попытаться отвести удар от себя и Посникова.

      Утром Михайло решительно направился в академическую канцелярию. Чудилось, профессора посматривали косо. Верно, уже узнали? Он подал новую бумагу, где было написано, что все он «учинил с простоты своей, и никто ево, Ломоносова, чтобы сказаться поповичем, не научил».

      Феофан Прокопович на своем подворье принял Ломоносова без промедления. Год назад довелось ему посетить Школы, и он запомнил сметливого и крепко сколоченного парня. Сейчас он с недоумением и любопытством уставился на него: зачем припожаловал? Такого, чтобы кто-нибудь из школяров к нему приходил сам, без вызова, еще не бывало.

      Ломоносов сразу объяснил все, только Тарасия не назвал. Архиепископ в раздумье встал у окна. К подворью то и дело подъезжали кареты. Из них медлительно и важно, ставя впереди себя посохи, выходили духовные особы.

      Про таких писал сатиры молодой его друг князь Антиох Кантемир, ныне русский посланник в Лондоне. Называли те сатиры «бодливыми» или «рогатыми», и они тайно ходили по рукам.

      
        
          Епископом хочешь быть? Уберися в рясу,

          Сверх той тело с гордостью риза полосата

          Пусть прикроет; повесь на шею цепь от злата,

          Клобуком покрой главу, брюхо бородою,

          Клюку пышно повели везти пред тобою.

          В карете раздувшися, когда сердце с гневу

          Трещит, всех благословлять нудь праву и леву.

        

      

      Феофан чувствовал, что стоящий перед ним — из другой породы. Этот в епископы не метит. И верить ему можно: закон преступил, дабы науки познать и новые страны повидать. А такие люди, любознательные и пытливые, были по душе ему, пособнику Петра.

      Архиепископ испытующе вперил взор в Ломоносова. В эти мгновения решалась судьба Михайлы. Пронзительный взгляд Феофана из-под насупленных бровей выдерживали немногие. Но Ломоносов не опустил глаз. Да, хоть и закон нарушил, но совесть его чиста. Скрыл он свое звание крестьянское, назвался дворянином, а потом и поповичем, чтобы допустили до настоящего дела.

      — Подойди сюда!

      Ломоносов сделал полшага. Прокопович ухватил юношу за ворот и притянул к себе.

      — Будешь еще обман чинить?

      — Никогда!

      — Ну, смотри же!.. Верю, назвался ты поповичем не корысти ради, не для чинов и званий. Руководила тобой единственная жажда неизведанного. И потому не бойся ничего. Если бы со звоном в большой московский колокол соборный объявили тебя самозванцем — я твой защитник.
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Лицо архиепископа смягчилось. На челе разгладились морщины. Что-то подступило к горлу юноши. Он не заметил, как ослабли пальцы Феофана, и только в радостном тумане еле уловил его последние слова:

      — Письмо будет тебе в Школы изготовлено. Нужно, однако, чтобы не мельтешил ты перед своими набольшими — хоть на малое время. В Киевскую академию отправляйся. Хоть раз единый должен русский человек взглянуть на колыбель своей веры — град Киев.

      Феофан встал, показывая этим, что беседа окончилась. Михайло, по обычаю, принял благословение и, чувствуя, что ноги его подгибаются, поцеловал жесткую руку пастыря.

      
В Москве дождь, слякоть, ветер — предвестники ранней зимы. На юге — теплынь. Осень развесила по лесам и рощам праздничные сарафаны — желтые, красные, багряные. Михайло сидел в телеге на мягком пахучем сене и думал, каково-то будет в Киевской академии.

      Давно уже проехали город Орел. Начали встречаться чумаки на волах, везущие из Крыма соль; одинокие мельницы-ветряки на пригорках да темные остроконечные тополя в лиловеющей к вечеру степи. Все чаще слышался мягкий говор малороссов. На шестые сутки повеяло прохладой и показалась широкая темно-серая лента Днепра. На противоположном высоком берегу в позолоте садов забелели монастыри. Михайло старался угадать среди них Печерскую лавру — много похвального о ней наслышался в Москве.

      Киевская академия, обширное здание с галереей и вытянутым грушевидным куполом, находилась на Подоле — нижней части города, у подножья крутых гор.

      Посланца Феофана хоть приняли с радушием, но по бедности более тех же трех копеек в день платить не могли. Впрочем, то был благословенный край арбузов и дынь, яблок и груш, галушек и вареников. Удавалось и на полушку[34] набрать на киевском базаре всяческой еды.

      В самой же академии, основанной митрополитом Петром Могилой лет сто тому назад, царили такая скука и схоластическая дребедень, что по сравнению с ней Спасские Школы выглядели храмом наук. Монахи, лениво поглаживая до отвала набитые животы и непрерывно крестя зевающие рты, сонно толковали:

      — Новые ученые, побуждаемые самоуверенностью, а скорее невежеством, осмеливаются утверждать, что тела получаются из корпускул, или атомов. Сие противоречит христианской православной вере, оскорбительно для всемогущества божия, лишено всякого истинного основания и произвольно.

      А ведь Михайло и добивался узнать, из чего состоят тела. «Новые атомисты», у которых он кое-что вычитал в московских библиотеках, все же как-то объясняли это. Церковники же, проклинавшие «атомистов», пели старые песни, надоевшие Михайле еще в Холмогорах.

      Они утверждали, что все тела созданы по произволению божию, а все святое исследованию не подлежит, ибо любое недоверие к нему — богохульство.

      По средам надтреснутый колокол созывал всех на вытоптанный академический двор. Бурсаки, подражая философам античности, вели диспуты. И вот Михайло на первом состязании. Длинноволосый бурсак встал посреди двора, поднял палец, призывая внимать ему, и объявил тему диспута:

      — Все ли киевские торговки — ведьмы, и как это можно доказать?

      Бурсаки засмеялись.

      На крыльце появился наставник. Он должен был сбивать диспутанта латинскими изречениями.

      — Аге титус! — возгласил он. В переводе с латыни это означало — «Действуй осторожно!».

      Бурсак «доказывал» невообразимый вздор. Он сам, наставник и все остальные еле сдерживали хохот. Наставник, пряча улыбку в бороде, то и дело перебивал:

      — Дусторе део ректо ад метам! (Веди прямо к делу!)

      На что диспутант бойко отвечал:

      — Нил мортамбус адруум! (Нет ничего недосягаемого!)

      От скуки можно было послушать подобные «диспуты», они и велись ради смеха, чтобы отвлечься от одуряющей схоластики и зубрежки.

      Зато в библиотеке Киевско-Печерской лавры нашел он древние летописи. Неспешно, будто в мудрой беседе убеленного сединами старца, раскрывалось перед ним прошлое Русской земли. Потом Михайло долго бродил по крутым, обросшим вековыми деревьями склонам Аскольдовой могилы. Вот с этого обрыва, под плач и крики ужаса древних славян, великокняжеская дружина Владимира Красное солнышко повергла в Днепр огромного позолоченного идола Перуна.

      Летопись деяний Ярослава Мудрого оживала во фресках самого старинного на Руси сооружения — храма Софии Киевской. В храме том возводили князей на престол и творили договоры с заморскими послами. Тут украинский народ давал клятву верности народу русскому. А вот под этими воротами проезжал счастливый Петр после победы над шведами в Полтавском бою.

      Так на холмах седого Киева и в соборе святой Софии постигал Михайло историю России.

      …Шли дни. Темнели к осени воды Днепра. Возрастала смутная тревога: что делать дальше и зачем ему пребывать в Киеве? Нет, надо пробиваться к Москве, завершать Школы. И с первой же оказией он возвратился в город, показавшийся ему теперь родным.

      Проступок его вроде бы позабыли. Тарасий объяснял это так: боялись Прокоповича, показавшего всем, что тронуть Михайлу не позволит. Исчез и Сидор Когтев; почел, видно, за благо затеряться где-то в глуши, определился приказным. Строчит небось кляузы да разводит волокиту!

      Не ведал, не гадал Михайло, что судьба еще столкнет его со старым врагом.

      * * *

      Опять зачастил он к яме колокольной. Не везло мастерам. Осенью прошлого 1734 года, когда был Михайло в Киеве, колокол начали отливать, да вдруг отчего-то печи разорвало, и медь в землю ушла. Сильно горевал Иван Моторин.

      Михайло задумался. Ежели бы мастера знали законы физики и механики, охлаждения и нагревания тел, наверняка не случилось бы досадной помехи.

      А будь на их месте он? Нет, не сумел бы помочь. Ведь и ему до конца непонятны все эти законы. Пока только глаза и руки могут выручить мастеров.

      Испорченные печи решили разобрать, оставшуюся медь изъять. Печи переложить по-новому. Всю форму, в которую металл льют, перебрали до основания — дознавались, нет ли повреждений.

      Михайло еле отмывал от глины руки. Приходил домой — валился спать от усталости. А тут еще беда — внезапно Иван Моторин скончался.

      Наконец в ноябре 1735 года под присмотром Моторина-сына вновь зажгли литейные печи. Всю ночь полыхал огонь у огромной ямы. От его вспышек плясали гигантские тени суетившихся людей, белый столб Ивана Великого розовым казался. Через полутора суток металл расплавился, первую печь открыли — медь в форму пошла. Всего четыре печи было, и поочередно металл из них выпускали. Михайло что есть силы раздувал мехи, на нем дымилась одежда.

      Все дожидались утра. И вот возник огромный, невиданный до того колокол. Воистину это был царь среди всех колоколов!

      Раскаленный колокол медленно остывал. Все более зримо проступало на нем огромное изображение императрицы Анны Иоанновны, несущей яблоко державы[35]. Михайло радовался удаче мастеров.

      
А дела академические шли своим чередом, Ломоносова вскоре перевели в высший класс — философии. Ревностно продолжал он штудировать книги в библиотеках академической и Киприянова, а теперь еще при Печатном дворе. Но снова томила скука, снова прислушивался он и разведывал: не готовится ли куда новая экспедиция. Но все было тихо на Москве… И вдруг нежданная радость! Из столицы пришел указ прислать для обучения в университете при Санкт-Петербургской академии наук двадцать наиболее достойных. Двадцать найти не смогли, но двенадцать «не последнего разумения» готовились отправить. Ломоносов и Виноградов значились в числе первых.

      …В этот морозный вечер заснеженная Москва была похожа на сказочное царство, сквозь голубой иней весело мигали огоньки домов. Или так казалось Михайле?
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        Открылась бездна звезд полна;

        Звездам числа нет, бездне дна.

      

      Юная столица Российской империи была утверждена Петром Великим на топких берегах унылого севера. Казалось, властная рука рассекла эти обширные и скудные земли — и вот возникли широкие улицы и площади, а на них каменные дома, крепости, башни.

      «Какой величавый, чинный город, — думал Михайло. — Да только холодный. Не то что деревянная матушка Москва, где все постройки словно сбились в кучу, и оттого как-то тепло…»

      За пять прошедших лет Ломоносов успел привыкнуть к живописной сутолоке Москвы.

      На светло-зеленом небе лениво погасала оранжевая заря. Тонким длинным перстом зловеще чернел шпиль Петропавловской крепости, той самой, в которой умер Иван Посошков. Угрюмо застыли ее бастионы. Окруженное рвом здание Адмиралтейства тоже служило крепостью. Верфи, провиантские магазины-склады, торговый Гостиный двор и за скованной льдом, запорошенной рекой Невой — Академия наук…

      * * *

      Еще в 1724 году Петр I обратился к Лаврентию Блюментросту, своему лейб-медику:

      — Поелику ты в голландском городе Лейдене с тамошней академией досконально ознакомился, получив в ней звание доктора медицины, то назначаю тебя президентом учреждаемой мной отныне академии в Санкт-Петербурге.

      Блюментрост, уже привыкший к, казалось бы, неожиданным, а на самом деле тщательно обдуманным решениям государя, на этот раз был все же озабочен. От Петра не ускользнуло выражение лица лейб-медика.

      — Знаю, что мыслишь. Ученых, мол, в России нет — какую же академию из ничего содеять можно? Да, у нас обученных наукам людей пока нет, но умных от натуры — превеликое множество. А посему надлежит тебе, не мешкая, вступить в переписку со всеми академиями европейскими и с учеными, коих тебе довелось знать близко. Пиши им, что жалованье за обучение российского юношества станут они у нас получать больше, чем дома. Труды их будут печататься на латыни в нашей академической типографии незамедлительно, дабы профессора иных земель могли пользоваться оными. Договора заключай на пять лет, после чего каждый — вольная птица: хочет — домой летит, не хочет — у нас трудится… Такое же поручение дал я библиотекарю моему и хранителю кунсткамеры Иоганну Шумахеру, отбывающему в заморские земли. Советник Берг-коллегии Василий Никитич Татищев на днях в Швецию отправляется, чтобы углубить там познания в рудничном деле, так и ему мое поручение передашь. Все ли тебе понятно?

      Блюментрост поклонился:

      — Все ясно, государь, кроме одного. Кто сможет обучаться у иноземных профессоров, коли они сами русского языка не разумеют?

      — А у нас в школах морской, артиллерийской и иных, равно как в академиях Московской и Киевской, латыни обучают, на коей все профессора иноземные изъясняются и трактаты пишут. Правда, не хотелось бы мне из этих в университет академический брать юношей — они к своему делу должны быть приставлены. Вот ежели из академий…

      Через полгода царь Петр внезапно скончался, а вскоре умер и Блюментрост. Между тем в Санкт-Петербург по договоренности понаехали иностранные ученые. Из царской казны им шли деньги, сочинения их исправно печатала академическая типография. Университет же пустовал. Знатные иностранцы, окружавшие Анну Иоанновну, не очень спешили с приглашением студентов в его стены.

      Наконец, русские вельможи стали высказывать Шумахеру и управляющему академией барону Корфу недовольство тем, что в академии одни немцы подвизаются. Вот тогда и пришлось выписать из Московской академии лучших учеников для зачисления их в университет.

      * * *

      Москвичей поселили в одном из академических корпусов, в просторной, свежевыбеленной комнате с кафельной печью. В пути они продрогли и теперь с наслаждением грелись у теплых гладких изразцов. На другое утро приставленный к ним отставной поручик Василий Ферапонтович Попов повел их к управляющему академией барону Корфу.

      Ужаснувшись одежде прибывших, Корф приказал эконому выдать им новое платье и обувь. Пока портной обмерял аршином чинно выстроившихся в коридоре вчерашних школяров, Михайло заметил, как мимо прошмыгнул какой-то человечек с лисьей мордочкой…

      Старое, залатанное полукафтанье сменили на полотняные рубахи. Выдали башмаки и чулки — зимние и летние, а также по частому гребню и куску ваксы.

      
Столица готовилась ко дню рождения императрицы.

      Снег на Неве расчистили, и по скользкому темно-синему льду, при огромном стечении жителей столицы, глазеющих с обоих берегов реки, двинулась торжественная процессия. Впереди несли аллегорическое изображение «Благоденствующей России». Шли «гениусы» — юноши в длинных белоснежных, словно бы ангельских, одеяниях. Они несли «роги изобилия», искусно сшитые из мешков. В окружении свиты шествовала сама императрица Анна Иоанновна — высокая, грузная, в малиновой с меховой оторочкой шапке.

      А вокруг нее кувыркались, плясали и кривлялись шуты — карлики и карлицы, разодетые по последней моде: в белых париках, камзолах, в коротких панталонах и крохотных шубках. Тут же толпились арапы и арапки, наряженные в желтое и лиловое.

      Поодаль шла свита. В огромном парике с мелкозавитыми буклями надменно вышагивал Бирон — первый советник царицы. Сановники переговаривались между собой только по-немецки.

      Вдруг в потемневшее небо с треском взвились разноцветные огни — выстрелили машкерадные петарды!

      На том празднество и закончилось. Вельможи сели в сани, устланные шкурами, и укатили. Но толпа еще долго не расходилась. Ломоносов и Виноградов стояли среди москвичей, приведенных сюда Поповым по распоряжению Корфа.

      Покойный царь, — произнес кто-то вблизи Михайлы, — любил такие зрелища: дескать, могущество и изобилие державы показывают.

      — За Петром хотя и ходили иностранцы, — возразил другой, — зато все решения он сам принимал. Императрица же шагу не сделает без Бирона. И потом эти шуты, дураки, карлики. Сказывают, они сидят в лукошках, пока царицу одевают, и курами квохчут. Среди них даже светлейший князь Голицын!

      — Тс-с!.. — предостерег первый. — В доме поговорим.

      Ломоносову понравилась пестрая и пышная красота маскарада. Да только как же, в самом деле, оказалось, что царицу окружают одни иноземцы? Спросил Попова — старый вояка явно выказывал ему свое расположение, про себя сожалея, что Михайло с его фигурой не пошел в гвардию.

      — Царь Петр, вишь ты, умер внезапно. Простудился, когда вытаскивал упавшего в воду матроса. Воцарилась супруга его. Через два года и она преставилась. Как быть? Царские приближенные, князья Долгорукие и Голицыны, посадили на трон внука Петра, а был он, примечай, четырнадцати лет. Скоро и тот скончался от воспы. Мор, что ли, напал на наших государей? Вот тут верховники и выписали на престол российский племянницу царя Петра Анну Иоанновну, герцогиню курляндскую. Трон она приняла, да с ней немцы-то и понаехали. И теперь им вольная воля.

      — Неужели в свите ни одного русского?

      — Есть. Да что толку? Хитрый Бирон вертит ими, а они, сами того не замечая, под его дудку пляшут. Вот и Василий Кириллович Тредиаковский, наш секретарь академический, когда подносит царице оду, на коленках подползает. И обратно раком пятится.

      — Как ты сказал: Тредиаковский? Дни два назад купил я в академической лавке Тредиаковского сочинение «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». Труд дельный! Уж не он ли написал? Как же так? Ведь он сочинитель российский! И на карачках?

      — Над ним еще и не такие шутки вытворяют. Что будешь делать, и ты на его месте раком попятился бы, коль принуждают.

      — Что?! — Михайло остановился, сжав кулаки.

      — Ах ты, какой прыткий! Молодо-зелено… Поживи с мое, и тебя, как сивку, укатают крутые горки.

      — Ну, да каждый сам себе голова… А ты вот что скажи: какие же мы ученики академические, коли на учение не ходим?

      — Ох, и горяч ты, парень! Плохо ли, раз спроса нет, а сам сыт и одет?

      — Да с тобой разговаривать — и ступе воду толочь!

      Попов насупился, отвернулся. Видя, что несправедливо обидел старика, Михайло тронул его за рукав.

      — Я и впрямь погорячился, прости! А дела свои с академией все равно устраивать надо.

      * * *

      За массивным столом, украшенным резьбой, сидел не Корф, а маленький человечек, что прошмыгнул тогда в коридоре. Он поднял крохотное личико и, помедлив, ответил, что барона Корфа нет и что он должен знать, с кем говорит.

      — А я с кем говорю?

      Человечек с недоумением воззрился на Ломоносова, оглядел его. Но делать было нечего, процедил:

      — Я Иоганн Шумахер… Замещаю господина барона.

      — А я Михайло Ломоносов, что прибыл из Спасских Школ для продолжения учения при университете здешнем. Где барон Корф?

      Снова воцарилось молчание. С трудом сдерживая раздражение, Шумахер опять процедил;

      — Хоть и не обязан я отвечать на ваш вопрос, все же замечу, что господин барон отсутствует по причине нахождения в другом месте. Позвольте теперь узнать, что вам желательно, ибо в отсутствие барона Корфа уполномочен вести дела я.

      — Желательно узнать, как долго будут держать нас без дела? Прибыли мы третьего генваря сего 1736 года. Ныне же двадцать девятое.

      — Ваши претензии, господин Михайло Ломоносов, будут представлены в свое время и своим путем.

      Через несколько дней Попов, по распоряжению Корфа, повел их на первую лекцию. На набережной Васильевского острова высились светлые трехэтажные корпуса, увенчанные посредине башней. На самом верху башни золотился какой-то шар. Когда подходили к зданию, Михайло подтолкнул друга — сейчас, мол, узнаем: спросим у всеведущего Попова, что это такое. Но только хотели спросить, как Попов сказал:

      — Гляди, шар-то расчерчен весь. Академики говорят, то дуга сферы небесной.

      На чистом голубом небе вовсю сияло солнце и хорошо освещало шар. Михайло, запрокинув голову, остановился. Замедлили шаг и другие.

      — Различаю линию экватора, — приговаривал Ломоносов. — А вот это, без сомнения, меридианы… Под крышей дома сего важнецкие должны быть, наверное, инструменты.

      — Подлинно так, — промолвил Попов. — Шумахер при покойном царе Петре всю Европу обшарил и вывез самые наилучшие. Все академики в один голос твердят. Но навряд ли допустят вас к приборам.

      — А это мы посмотрим!

      В окна учебного зала щедро струился свет. Боясь проронить хоть слово, напряженно слушал Михайло лекции по математике молодого русского адъюнкта[36] Адодурова.

      Сразу после занятий, не теряя зря времени, Ломоносов пошел в академическую библиотеку. Он легко отыскал ее, благо библиотека занимала значительную часть здания.

      Учтивый немец-библиотекарь заявил, однако, что студенты ей пользоваться права не имеют, а только господа профессора. Увидев, как огорчился юноша, он посоветовал обратиться в академическую лавку. Там за небольшую плату книги выдавали на дом.

      Вскоре Михайло побывал и в кунсткамере, любимом детище Петра. Покойного царя привлекали необыкновенные, «чудесные» предметы. Когда, говорило предание, в заболоченных лесах прорубали первые улицы северной столицы, наткнулся царь на необыкновенную сосну. Ветка ее, изогнувшись полукольцом, вросла в ствол и походила на дужку амбарного замка. Царь приказал срубить дерево так, чтобы видно было место сращения.

      «Невская натуралия» одной из первых попала в кунсткамеру. Вскоре Петр издал указ, призывая жителей за вознаграждение пополнять ее «животными и человеческими уродами» и редкими вещами. Кунсткамера постепенно росла.

      В многочисленных шкафах и на полках стояли сосуды мал мала меньше. В спирту навсегда застыли «неизреченные чудесные, страшные звери», а также змеи, ящерицы, жабы и всевозможные диковинные рыбы. За стеклами, похожие на диковинные цветы, находились десятки разноцветных бабочек — от малюсеньких, небесно-голубых до громадных, как птицы, пестрых и ярких. Жуки разных видов и пород чуть ли не шевелили усами, а толстенькие оранжевые букашки в крапинку будто доверчиво беседовали с крохотными мошками. Стрекозы замерли в позе академического учителя танцев мосье Шари…

      — Где же набрали всю эту красоту? — восхищенно спросил Михайло у служителя кунсткамеры.

      — Чуть ли не ежегодно экспедиции академические в разные края отправляются, они все это и добывают. Видишь, здесь написано: «Из Сибирской экспедиции Мессершмидта». Выходит, и в России можно немало собрать!

      Вот и зала, в которой можно было повидать самого Петра Великого… Конечно, не живого, а восковую фигуру в рост царя. Ломоносов узнал у служителя, что лицо императора было отлито из воска по маске, снятой придворным художником Карло Растрелли. Огромные глаза пристально и вопрошающе глядели на вошедших. Над губами сердито топорщились усики. На императоре было платье, шитое серебром, на груди голубел орден Андрея Первозванного.

      Долго не мог оторваться Михайло от созерцания великана. Крутой царь был, но справедливый и смелый. А как о науках заботился, сколько книг повелел перевести и издать! Академию наук учредил. Спасские Школы хотел у монахов отобрать, чтобы готовить в них навигаторов и механикусов…

      Михайло подошел к окну и чуть отодвинул занавес. Осенние туманы наплывали на город. По Неве плыли баржи, груженные лесом и камнем, пенькой и хлебом. Санкт-Петербург строился и ширился. Зерно, брошенное Петром в скудную, заболоченную почву, прорастало.

      Уже стемнело. Смотритель попросил покинуть галерею. Ломоносов нехотя двинулся к выходу.

      Между тем судьба готовила Ломоносову и Виноградову перемены. России требовались знатоки горнорудного дела. Корф попросил немецкого химика Генкеля прислать из Германии нужных ученых. «Таковых сыскать невозможно», — ответил Генкель и посоветовал направить к нему двух-трех русских студентов для обучения химии. Ибо без знания химии, так же как и физики, разбираться в горнорудном деле немыслимо.

      5 марта 1736 года Корф сообщил Кабинету министров — высшему правительственному учреждению России, что академия готова отослать в Германию для занятий с Генкелем трех лучших студентов: Густава Ульриха Рейзера, Дмитрия Виноградова и Михайлу Ломоносова.

      Однако Генкель запросил за обучение тысячу двести рублей. Пришлось отказаться. Тогда советник Ульрих Рейзер, отец одного из кандидатов, посоветовал Корфу обратиться вначале к физику.

      Вспомнили, что еще Петр Первый вел переписку со знаменитым немецким физиком Христианом Вольфом. На запрос Русской академии Вольф ответил согласием.

      18 августа каждому из трех отбывавших в Германию вручили письменное наставление: «Во всех местах во время своего пребывания оказывать пристойные нравы и поступки, прилежно заниматься науками и языками».

      В парусах свистел ветер. Корабль то проваливался в бездну, то появлялся на седых гребнях. Виноградов и Рейзер мучились от морской болезни. Михайло же бегал по палубе, взбирался на мачты и кричал, пытаясь перекрыть шум волн и хлопанье парусов.

      Давно не испытывал он такого счастья!

      * * *

      По узким, кривым, гористым улицам Марбурга маршировали солдаты. Высоко вскидывая ногу, они четко печатали шаг. Барабанная дробь, раскатистая, как горох, и резкий писк флейт раздавались по городу. Жители Марбурга давно уже привыкли к таким зрелищам, и на солдат глазели только мальчишки да «петербургские руссы».

      Рядом стоял высокий полный человек в длинном одеянии — по виду пастор. Профессор Ганс Христиан Вольф снисходительно поглядывал на своих новых питомцев.

      — И ведь никто не собьется, — шепнул Виноградов.

      — Попробуй сбейся, — Михайло показал глазами на здоровенного капрала, под командой которого выступали новобранцы.

      Дав гостям вволю полюбоваться на солдат, Вольф повел их по городу, показывая все достопримечательности: средневековый замок, обросший мхом, готическую церковь святой Елизаветы, «ручей еретиков», куда бросали в давние времена пепел сожженных на костре богоотступников. И конечно, гордость Марбурга — университет, старинное здание, напоминавшее громоздкий комод, поставленный боком.

      — Жить вы будете у меня, — заявил Вольф, — а учиться в здешнем университете. Познакомитесь с физикой, химией, горным делом и другими науками. Вашей России нужны ученые и знатоки горных руд, а где, как не в Германии, найдете вы самых нужных наставников? Государь Петр отправлял к нам на выучку не только простых студентов, но и знатных вельмож, да и сам учился у наших штейгеров.

      Вольф передал им полученные из Петербурга деньги. По сравнению с грошами Спасских Школ суммы казались огромными. Дабы не ударить в грязь лицом перед марбургскими студентами — буршами, пришлось купить бархатные камзолы, башмаки с пряжками, шелковые чулки.

      Бурши «славились» только кутежами да драками. Большую часть дня они проводили не в университете, а в пивных погребках. В клубах дыма еле виднелись лица, обильно украшенные синяками. С ревом врывались пьяные бурши в дома, избивали мирных горожан, срывая с них ночные колпаки…

      Рейзер говорил по-немецки не хуже марбургских жителей, Ломоносов и Виноградов пока еще плоховато. Буршей это потешало, и они пытались издеваться над русскими. Да не на тех напали! Под командой Михайлы все трое держались вместе, вступаясь один за другого. Недаром Вольф вскоре написал в Петербург, что русские-де наводили на всех страх.

      * * *

      В погожие вечера Михаил Васильевич часто прогуливался по окраинам Марбурга. Душистый вереск цвел у дороги. На полях работали крестьяне. Небольшие леса с низкорослыми деревьями не нравились помору, привыкшему к вековым кряжистым соснам родины.

      На краю городка, в небольшом домике под черепичной крышей, жила вдова пивовара Цильха с дочерью Елизабет. Гуляя, Ломоносов не раз замечал в окне обвитую золотистыми косами головку, прилежно склоненную над шитьем или чтением, и невольно замедлял шаг.

      Однажды, набравшись духу, он решился поздороваться с незнакомой девушкой. Елизабет улыбнулась, поставила на подоконник лейку и приветливо пожелала ему доброго вечера. Так они познакомились.

      Теперь по вересковым полям бродил он не один. Правда, далеко от дому девушка уходить не решалась: в окне то и дело появлялся чепец матери.

      
— Лиза, расскажите мне какую-нибудь сказку!

      — Сказку? Как странно! Я не знаю сказок.

      — А мамаша Гольдштаубе знает! — ласково подзадорил он девушку, вспомнив толстую немку, приносившую студентам молоко.

      — О, тетушка Гольдштаубе! Она чего только не знает! Впрочем, одну сказку помню. Она вон про тот замок. Давным-давно жил в нем король с единственной дочерью-красавицей.

      — Такой, как вы?

      — Вы шутите, герр Ломоносов. Слушайте же и не перебивайте, а то не стану рассказывать. Однажды…

      — В такой же прекрасный вечер…

      Лиза надула губки. Ломоносов взял ее под руку. Девушка отстранилась и побежала. Михаил Васильевич догнал ее и снова взял под руку.

      — Ну что же дальше было, Лиза?

      — Дальше ничего не было.

      С трудом уговорил он Лизу продолжать сказку. И больше уже не перебивал.

      — Королевна нашла бирюзовый перстенек. Он так понравился ей, что она без конца надевала его на пальчик. Вдруг перстенек упал, покатился и исчез в глубоком водоеме. Королевна заплакала от досады. Но тут из водоема вылез гадкий лягушонок и заквакал: «Выйдешь за меня замуж — достану перстенек!»

      Королевна согласно кивнула головой, а про себя подумала: «Вот еще чего не хватало!» — и скоро забыла обо всем. Как вдруг однажды вечером слышит за дверью кваканье: «Открой, это я, твой жених!»

      Она подумала, что это кто-то из шутов короля, и велела открыть. Препротивный лягушонок смешно прошлепал и прыгнул к ней на колени. Красавица брезгливо сбросила его и с плачем кинулась к отцу… Да вы не слушаете, герр Ломоносов!

      — О нет, слушаю, милая Лиза. Продолжайте.
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Михаил Васильевич и вправду рассеянно смотрел в поле. Вот солнце скрылось за горизонтом, и сразу погасли все краски земли. Как мало времени прошло, и как все изменилось! Незаметно накапливаются какие-то силы — и вдруг появляется новое состояние материи, в природе совершается круговорот… А все потому, что идет вечное движение частиц, корпускул… Во всем, везде… Михайло рассмеялся.

      — Простите, Лиза!

      Она коротко досказала сказку. Король-отец приказал дочери исполнить обещание, выйти за лягушонка замуж. Но едва она поцеловала мужа, раздался дивный звон — спали злые чары, и перед царевной предстал красавец, королевич соседнего государства.

      Михайло наклонился и поцеловал Лизу. Лиза смутилась и убежала…

      Потом они шли рядом, и девушка, закрыв руками горячее лицо, промолвила:

      — Нечестно так пользоваться сказкой. Я не для того ее рассказывала. И вы вовсе не лягушка.

      — Но и не прекрасный принц?

      …Отцвел вереск, кануло куда-то за горы солнце, прошло жаркое лето. Вот и вдова Цильх наконец согласилась на помолвку дочери. Но вскоре она захворала, и венчание все откладывалось. Однажды прибежал взволнованный Михайло:

      — Профессор Вольф заявил, что курс физики прочитан, и мы на днях переезжаем во Фрейбург для занятий с бергратом[37] Иоганном Фридрихом Генкелем.

      Они расстались, поклявшись друг другу в любви.

      * * *

      Берграт принял их в почетном одеянии фрейбургских штейгеров — черном бархатном платье до пят.

      Он сразу же начал читать письмо из Петербурга. Причем выпученные глаза его прежде всего скользнули в конец послания, где значилась сумма, ассигнованная на ученье. Отныне на карманные расходы будет выдаваться только талер в месяц. Средствами теперь ведал сам Генкель. Судя по худобе берграта, еда предстояла не жирная.

      Что ж, голодать Ломоносову не впервые. Не в том дело! Допустили бы только до настоящего дела. Поскорей бы вглубь, во фрейбургские штольни! Разведать, что скрыто в земных недрах.

      Генкель начал обучать студентов пробирному делу и химическому анализу металлов. Михайло с нетерпением ожидал первого спуска в шахту.

      …Сорок лестниц, каждая по четыре сажени. Где-то наверху умолкают веселые звуки дня, становится все темней и холодней. Длинные выступы серых ребристых пород, словно духи подземелья, обступают пришельцев.

      Митяй и Рейзер давно отстали, а может, они в боковом отсеке? Спустился бы и глубже, да там уже вода. Пора оглядеться. Вот впереди что-то блестит во тьме, стучит, призывно манит.

      Подошел ближе — не может быть!.. Да нет, так и есть: перед ним дети. В призрачном свете подземелья мертвенно-зеленые лица в свинцовой пыли. Одни долбят каменный уголь отбойными молотками, другие в изнеможении сидят, а этот даже спит, скорчившись.

      Михайло попросил молоток у одного из мальчиков. Мальчик испуганно кивнул в сторону. За работой наблюдал человек с лампой.

      — Не вмешивайтесь, господин, — зло процедил он, — мальчишки должны свое отработать. Эй, вы! — крикнул он. — Хватит бездельничать. И Петера тормошите. Довольно ему прикидываться!

      Теперь только Ломоносов различил, что мальчик не спит, а в обмороке.

      — Я буду на вас жаловаться! — подступил он к надсмотрщику.

      — А вы кто такой?

      — Кто бы ни был, но доведу до сведения берграта Генкеля.

      Имя Генкеля отрезвило надсмотрщика. Он начал оправдываться: ему, мол, обер-штейгер приказал наблюдать над малолетними рабочими. А если господину угодно самому потрудиться, то вот и кайло[38].

      Не сдерживая возмущения, Ломоносов вырвал протянутый инструмент и обрушил его на отвесную стену породы.

      Утром, побывав на одном из рудников, он видел, как ребята толкут вручную ядовитую руду — ртутную и серную — и тут же изъязвленными руками вытирают слезящиеся глаза.

      После обеда он решительно отправился к Генкелю.

      — Господин берграт, вам ведомо, что в штольнях до изнеможения трудятся малолетние? Это уму непостижимо! Вчера одного схоронили…

      Генкель сидел истуканом.

      — Не менее губительно для детей растирание руками ядовитых руд — между тем, ничего не стоит применить мельничное устройство. Хотя бы такое.

      И он положил перед Генкелем схему.

      Генкель хлопнул чертежом с такой яростью, будто муху убил. Взвизгнул:

      — Довольно, господин Ломоносов! По какому праву вы вмешиваетесь? Вам-то что за дело до всего этого?

      — Ах, так? Тогда я пойду в городскую ратушу!
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— А я, как лицо, отвечающее за вас перед «Де сианс академией», запрещаю это!

      Поджав и без того узкие губы и запрокинув маленькую хохлатую головку с огромным хрящеватым носом, Генкель выбежал из кабинета.

      В ратуше удивились горячности русского, бумагу у него взяли, но ходу, однако, ей не дали. «Малые ребята, — писал Ломоносов, — несмотря на нынешнее просвещение, еще служат на многих местах вместо толчейных мельниц». Писал и, содрогаясь, вспоминал детей, «которые в нежном своем возрасте работают и ядовитою пылью здоровье тратят, на всю жизнь себя увечат».

      Михаил Васильевич настойчиво требовал машинного устройства для мельчения руды.

      * * *

      «В Хотине было взято, — читал Ломоносов только что полученную дрезденскую газету «Новости времени», — 157 пушек… 22 металлические мортиры, бесчисленное множество бомб, гранат, картечи, пороху и свинца».

      Михаил Васильевич вскочил в радостном возбуждении. «Европа считает, — размышлял он вслух, — что после Петра Россия в делах воинских отстала. А вот как оно все обернулось! Разбили наголову турок и Хотин взяли! Тяжко приходится нашим солдатам. Иногда и обуви нет. Как холопы — в лаптях шагают, а не в крепких сапогах немецких. Однако турок расчихвостили! Сунули те к нам свои кривые носы, погремели саблями — и с позором откатились, теряя красные шапки вместе с головами!»

      Как же он, безвестный студент, пребывающий на учении в захолустном городишке немецком, сможет выразить свой восторг героям Хотина? Беспременно надо оду сочинить на славную победу оружия русского! Но где взять высокие слова, достойные храбрости и стойкости доблестного воинства? Как передать шум битвы? С какими героями древности сравнить нынешних?

      Он развертывает свиток, хватает перо:

      
        
          Восторг внезапный ум пленил…

        

      

      Величественная картина мысленно открылась взору Ломоносова. Неодолимо движутся русские воины сквозь огненное дыхание смерти:

      
        
          Им воды, лес, бугры, стремнины,

          Глухие степи — равен путь.

          Где только ветры могут дуть,

          Доступят там полки орлины.

        

      

      Знаменитые полководцы — Дмитрий Донской, Иван Грозный и Петр Первый — взирают с облаков на битву и одобряют сражающихся русских воинов.

      Сочиняя оду, Михаил Васильевич размышлял над тем, что будет после победы России под Хотином:

      
        
          Казацких поль заднестрской тать

          
            . . . . . . . . . .
          

          Не смеет больше уж топтать.

          
            . . . . . . . . . .
          

          Безбедно едет в путь купец,

          И видит край волнам пловец.

        

      

      По обычаям времени, поэт посвятил оду императрице Анне Иоанновне. Она должна предстать могучей воительницей, устрашающей врага. На недосягаемой высоте парит она орлицей, молнией поражая врагов.

      Об этих стихах заговорят, как о первом взлете подлинной русской поэзии.

      
…Виноградов и Рейзер, не дождавшись Ломоносова в харчевне, где обычно все вместе угощались в день выдачи талера, вернулись домой. Михаил Васильевич что-то энергично писал.

      — Что с тобой? — обеспокоился Виноградов. — Уж не получил ли какое известие из Санкт-Петербурга?

      Ломоносов с трудом оторвался от писания.

      — Получено, и преславное. Нате-ка, читайте!

      Он кинул газету, и студенты схватили ее.

      Рейзер спросил:

      — Ты тоже строчишь реляцию о наших успехах у Генкеля?

      — Реляцию, да не ту. Оду на победу над турками!

      — По книге Иоганна Готшеда составил?

      — Что ты за чушь несешь, Густав? Разве поэзию можно составлять? Составляют смеси химические. Поэзия свободы и огня требует. А твой узколобый Готшед, правоверный последователь Вольфа, все по полочкам раскладывающий, этого не понимает.

      — Как же так? — хорохорился Рейзер. — Ведь Готшеда все «литературным папой римским» величают. Спроси во Фрейбурге любого. Ты один не признаешь.

      Рейзер надулся, а Михайло уже отошел и с грубоватой ласковостью потрепал его по длинной шее. Но здесь вступил Виноградов:

      — Одописание — это по части Василия Кирилловича Тредиаковского! Оно ему на откуп дано. Так и сказано, помнится, в указе, что обязан он «вычищать язык русский, пишучи как стихами, так и не стихами».

      — Музу на откуп никто отдавать не волен. Богиня сия не продается и лишь равнодушно взирает на потуги стихотворцев.

      — И ты в число ее угодников записался? То-то мы приметили, что книжицу о российском стихосложении Тредиаковского вдоль и поперек всю исчеркал. Так что ж ты с одой своей делать будешь? Генкелю не прочтешь — он по-русски ни бе ни ме. Неужели Шумахеру отправишь?!

      — Всенепременно! И письмо приложу, какой, по моему разумению, отечественной поэзии быть надлежит, — рассуждение противу трактата Тредиаковского… А вы, грешная братия, грядите-ка к Шлидману за пивом да снеди не забудьте. Победу над турками отпразднуем!

      На другой день Ломоносов отправил Корфу и Шумахеру оду. А с ней — пространное письмо-полемику с книгой Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов».

      * * *

      Берграт держал их впроголодь. Виноградов получал из дому посылки. Рейзер разыскал во Фрейбурге дальних родственников и подкармливался у них. Рослый, могучий Ломоносов страдал. Разговоры с Генкелем не вели ни к чему. Тот недоуменно таращил глаза и, возмущенно подергивая плечами, всякий раз молча совал копию своего письма к Корфу с подчеркнутой красным карандашом фразой:

      «Моим любезным ученикам нет никакой возможности изворачиваться двумястами рейхсталеров в год».

      — Петербургская академия платит ему по двести талеров за каждого из нас, — проговорился Ломоносов кому-то из фрейбургских буршей. — А с немецких учеников он и вовсе получает по сотне, хотя стол у них тот же!

      Слова эти дошли до Генкеля. С той поры он возненавидел Ломоносова и, как мальчишку, заставлял выполнять подсобные, работы — например, растирать сулему.

      «И когда я от оного отказался, — писал Ломоносов Корфу, — то он меня не токмо ни на что не годным назвал, но и спросил, не хочу ли я лучше сделаться солдатом, и, наконец, с ругательством меня из комнаты выгнал».

      На другой день Михайло на занятия не пришел. Не явился ни на второй, ни на третий. Написал берграту исполненное достоинства письмо. Хотя и называл в нем Генкеля мужем «знаменитейшим», однако напоминал, что сказанное им при посторонних никто терпеливо сносить ему, Ломоносову, не приказал.

      …Он явился к берграту с Виноградовым и Рейзером. На всех были изрядно обтрепанные еще марбургские камзолы. Решительно наступая на Генгеля, пытавшегося, как всегда, отделаться безмолвным пожиманием плеч, Михайло потребовал положенных денег.

      Генкель струсил. Брызгая слюной, он завизжал и пригрозил городской стражей.

      Ломоносов решил уйти из Фрейбурга, несмотря на уговоры приятелей. «Во Фрейбурге, — напишет он в Петербург, — мне не токмо нечего было есть, но и нечему было учиться». В самом деле, Генкель оказался только ремесленником от науки, и Ломоносов подводил итог своему пребыванию у Генкеля:

      «Сего господина могут почитать кумиром не токмо, которые коротко его не знают, а я бы не хотел поменяться с ним своими знаниями, хотя и малыми, однако основательными… а посему не вижу причины почитать его своей путеводной звездой».

      Ждать вызова из академии было бесполезно. Нужно разыскивать русского консула Кейзерлинга, а он, по слухам, на весенней Лейпцигской ярмарке.

      Из Фрейбурга в Лейпциг. Из Лейпцига — через всю Германию — в Кассель. Кейзерлинга и след простыл… Из Касселя — в милый сердцу Марбург.

      В солнечный, но нежаркий, с ветерком, день в реформатской церкви было малолюдно. На венчание Михайлы, сына Васильева Ломоносова, и Елизабет Христины Цильх пришли мать невесты, тетушка Гольдштаубе да пять или шесть соседей.

      Но наслаждаться семейным счастьем, пока не устроены дела, Ломоносов позволить себе не мог. И недели через две, взяв заплечный мешок с сухарями да фляжку с водой, ушел во Франкфурт. Оттуда водой добрался до Голландии: городов Роттердама и Гааги. Он хотел заручиться помощью влиятельного русского консула графа Головкина. А тот даже принять не соизволил.

      Побродил по голландским торфоразработкам, присмотрелся, как поставлено дело. Одно время работал в Гарце у знаменитого металлурга и химика Крамера.

      В Амстердаме чуть не нанялся на судно, отплывавшее в Россию. Да нежданно-негаданно встретился с архангельскими земляками — далеко забирались поморы с рыбой, пенькой и кожами. Те изумились его оборванному кафтану, опоркам, из которых выглядывали пальцы. И словом не обмолвились, что всем селом до сих пор платят за него подати. Спросили только, как живет, что поделывает. Ломоносов усмехнулся.

      — Про таких горюнов, как я, дядя Савелий — жив он? — хорошую поговорку знает: «Вопрос: что-де бос? Ответ: сапогов нет». С голоду не помираю — вот эта черниленка меня кое-как кормит: прошения бедному люду строчу. Ну, а на остальное пока не хватает. Отцу, конечно, про мой гардероб не говорите. Это временное!

      Земляки покряхтели, раскошелились. А от самовольного возвращения в Петербург решительно отговорили.

      — Таможенный досмотр без правильного паспорта не пропустит. Не поглядят, что студент, сразу в подземелье сволокут. А там — кнут и дыба. Только тебя и видели…

      
После дорожных мытарств знакомый домик показался особенно уютным. Сиреневые кусты под окнами машут тяжелыми пахучими гроздьями. Пообедав, Михаил Васильевич дремлет в кресле и в полусне видит Лизу, бесшумно передвигающую посуду.

      — Михаль Васильевич, да вы совсем уснули! — слышит он приятный грудной голос Лизы и ее смех. — Вот выпейте крепкого кофе — и сразу станет легче. Ну же, поднимайтесь! — И она тянет его за руку к столу.

      К кофе пожаловала вдова Цильх. Украдкой вздыхая, смотрит она на избранника своей Елизабет. Будет ли от него толк, кто знает?.. Вернулся весь оборванный, хорошо еще что платье покойного мужа впору пришлось.

      Молодые вышли погулять. Лиза, как всегда, шла молча. Ее немногословность нравилась Ломоносову — часто занятый своими мыслями, он не любил, когда его отвлекали праздными разговорами. Но сейчас его охватило непреодолимое желание рассказать этой спокойной и желанной девушке про свои скитания и приключения.
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Лиза, наклонив голову, внимательно слушала. Ее ясные глаза то улыбались, то с испугом смотрели на него, а то наполнялись слезами.

      — Да вот еще что было. Иду я в Марбург, устал и есть хочу. Вижу, крыши, показались, деревья, а там и низенькая таверна. Жареным пахнет так, что у меня все переворачивается, а денег и в помине нет.

      — Так совсем ничего и не кушали? Ужасно! Не говорите, я не могу слушать.

      Ломоносов поднес к губам руку Лизы, помолчал и продолжал снова:

      — Но я к тому, что из-за этого все дальше и пошло так скверно. За длинным столом сидели прусские солдаты с багровыми пьяными лицами. Капрал обнял меня и почти силой усадил за стол. Я плохо слышал его. Он, кажется, говорил, что королю Фридриху нужны такие бравые молодцы. Ты ведь знаешь, вербовщики не скупятся на похвалы, — смущенно добавил он.

      — Ох и редко ж вы смущаетесь, Михаль Васильевич! — засмеялась Лиза. — Даже приятно посмотреть, как покраснели… Что же дальше?

      — Захмелел я быстро. Утром очнулся, смотрю, на мне красная повязка — значит, поверстан я.

      — А вербовщик, что он сказал вам?

      — Я и не видел его больше. Он свое дело сделал. Меня же одна мысль донимала — бежать! Ибо знал я: с пруссаками шутки плохи. Множество людей погибает, схваченных вот так же вербовщиками. От них до смерти не вырвешься… Повели нас в крепость Безель. Счастье мое, что караульня окошком на вал крепостной выходила. Дождался рассвета и по выступам в стене осторожно спустился. Ров, наполненный водой, переплыл, на вал поднялся. Озираюсь — и сердце замерло: впереди еще один ров, с водой до краев, а в смотровой башне, обняв ружье, часовой дремлет.

      Лиза, побледнев, прижалась к Ломоносову.

      — Вобрал в себя воздух, нырнул и поплыл под водой. Пригодилась архангельская выучка! Сам не помню, как второй бугор перевалил. Побежал что есть духу! Слышу глухой выстрел вестовой пушки. Спохватились!.. Вот и конский топот. Погоня все ближе. А тут — спасительная сосна на границе Пруссии с Вестфалией! Я-то пробежал ее, а они назад повернули.

      Лиза долго не могла успокоиться и все гладила его рукав.

      * * *

      16 ноября 1740 года Михаил Васильевич написал в Петербург. Объясняя вынужденный уход от Генкеля, сообщал, что времени не тратит попусту: «Упражняюсь в алгебре, намереваюсь оную к теоретической химии и физике применить».

      Генкель же вскоре после ухода Ломоносова злорадно сообщал Корфу, что он живет, по слухам, довольно весело в Лейпциге. Однако слух этот не подтвердился, его ученик бесследно исчез. Генкель в смятении был вынужден признаться, что не знает, где Ломоносов. В письмах хвалил Михаила Васильевича и отмечал его незаурядные познания в теоретической и практической химии, пробирном деле и маркшейдерском искусстве[39].

      В конце февраля 1741 года Михаил Васильевич получил извещение от Шумахера: деньги на дорогу — у Вольфа. До той поры он Вольфа не беспокоил, считал, что тот вмешиваться в щекотливые его отношения с академией не намерен.

      * * *

      …Быстрым, упругим шагом подошел к академии. У крыльца встретился ему отставной поручик Попов. Расцеловались. Василий Ферапонтович зазвал в свою каморку.

      — Человек тебя один спрашивал месяц назад. Старичок такой. Лицо румяное, борода вроде бы наклеенная. Дед Мороз!

      — Савелий?!

      — Савелий и есть!

      — Эк, досада какая, не повидались!

      — Погоди… Горькую весть он принес. Отец твой с моря не вернулся!..
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        Колумбы росские, презрев угрюмый рок,

        Меж льдами новый путь отворят на восток…

      

      Их глаза встретились, и Шумахер первым отвел взгляд.

      Что-то новое, спокойное и уверенное, проступало в облике Ломоносова. И начальник канцелярии академической, собиравшийся было распечь его за непочтение к Генкелю, предпочел сухо поздравить с прибытием. Лишь намекнул, что все знает.

      Академическая канцелярия поручила Михаилу Васильевичу продолжить описание коллекции минералов, начатое натуралистом Гмелином под наблюдением академика Аммана. Ныне Гмелин пребывал в Сибирской экспедиции. Амман же ведал «ботаническим огородом» академии, где разводились и изучались растения. Решено было поселить Ломоносова в доме при «огороде».

      «Ботанический огород» тоже затеял царь Петр. Раньше такого Россия не знала. Под наблюдением профессоров там разводились и изучались диковинные растения со всего света. Ломоносов знал уже этот огород и радовался, что поселялся поблизости. Будет чем полюбоваться, над чем поразмыслить. Но вот описание минералов…

      Не о такой работе на родине мечтал Михаил Васильевич.

      Разговор с Шумахером подходил к концу, когда суетливо вошел человек в модном, но небрежно распахнутом камзоле. Шумахер брезгливо поморщился.

      Ломоносов сразу признал Василия Кирилловича Тредиаковского, которого мельком видел и раньше.

      — Уж не господина ли Ломоносова лицезрю? — зачастил вошедший. — Как же-с, как же-с! Письмо, кое приложить изволили к оде своей, прочитал с достодолжным вниманием и ответ присовокупил. Одначе адъюнкты Адодуров да Тауберт сего моими учеными спорами наполненного письма отправлению воспрепятствовали.

      Он обиженно взглянул на Шумахера. Но тот и внимания на него не обратил. А Василий Кириллович без передышки, не дожидаясь ответа и не давая слова вставить, все частил, будто горох сыпал:

      — Рассуждение ваше презело любопытно. Ум острый и познания в искусстве пиитическом являет. Одначе противу моего трактата не устоит. Тот стих всегда худ, который весь ямбы составляют или большую часть оных. Великолепие, сударь мой, утверждает стихи иные. Хоша бы и мои:

      
        
          Все чинит во мне речь избранну.

          Народы! Радостно внемлите!

          Бурливые ветры! Молчите!

          Храбру прославлять хошу Анну!

        

      

      «Неужели сам-то не чувствует, сколь нескладны его вирши? — подумал Ломоносов. — А ведь человек неглупый, многое в его «Рассуждении» похвалы достойно».

      Воспользовавшись передышкой Василия Кирилловича, он заметил:

      — В торжественной поэзии ямб наиболее пригоден!

      — А вот и нет, и нет! — возбужденно затараторил Тредиаковский. Он схватил Ломоносова под руку и повлек его по коридору.

      Михаил Васильевич хотел поспорить с Тредиаковским, но заметил злобный взгляд Шумахера. А Василий Кириллович, ничего не замечая, запальчиво развивал свои суждения. Ломоносов еле отделался от него.

      …Попову не терпелось узнать, как встретил Шумахер Михаила Васильевича.

      Внимательно выслушал и спросил:

      — Ну, а Тредиаковский каков?

      — Он человек и ученый, и увлеченный. Это отменно! Но взъерошенный какой-то…

      — Будешь взъерошенный! Слыхал, как отделал его Волынский, ныне казненный?.. Про дела наши слыхал?

      — Откуда? О смерти Анны Иоанновны лишь на корабле узнал.

      Попов рассказал о событиях минувших месяцев. Оказывается, Бирон, опасаясь влияния министра Волынского на царицу, обвинил его в измене: тот, мол, замыслил стать императором. Волынский сознался лишь во взяточничестве, измену же отрицал. Бирон настаивал на казни. Царица от злобного упрямства Бирона заболела, но приговор в конце концов подписала. Волынскому отрубили руку, а потом и голову. Из его сторонников кого казнили или в ссылку отправили, кому язык вырезали. А вот теперь, когда по воле покойной царицы императором числился ее внучатый племянник, не достигший и года Иоанн Антонович, а правительницей — племянница Анна Леопольдовна, Бирона арестовал другой немец из приближенных, Миних.

      — Да, — покачал головой Ломоносов. — У вас тут потасовки, как в театре кукольном, что в Голландии видеть мне довелось. Только там кровь из краски, а здесь человеческая. Ну, а Тредиаковский-то при чем тут?

      — Про него я забыл. Волынский в свое время нанес ему бесчестье побоями. Наш Василий Кириллович после казни министра хлопотал о взыскании «за бесчестье и увечье» и получил-таки из его пожитков триста шестьдесят рублев. Как заяц в басне при дележе шкуры мертвого льва. Хоть ушко, да мое…

      Шагая на новую квартиру, Михаил Васильевич размышлял: «Вот и опять я дома. Пять лет минуло, а перемен не видать: казни, кровь, измены, наговоры… Бирона не любили, а Миних разве лучше? Иноземцы русскому люду света не дадут. В темноте держать будут».

      Бесконечно тянулся Зимний дворец, выстроенный Бартоломео Растрелли для Анны Иоанновны. С тусклыми, слепыми окнами казался он никому не нужным. Кто в нем живет, что делает? Чужие, случайные люди, попавшие сюда по прихоти судьбы. Какое им дело до России?

      Ночью Ломоносов отдаленно услыхал конский топот и приглушенные крики команды. «Что бы это могло значить? — подумал он. — Впрочем, наверно, показалось». Но утром, придя в академию, узнал, что в полночь Елизавета, дочь Петра Первого, во главе Преображенского полка ворвалась в воинской кирасе во дворец и провозгласила себя русской императрицей. Правительницу Анну Леопольдовну арестовали, увезли и малолетнего Иоанна.

      Ломоносов пришел в академическую канцелярию, чтобы добиться жалованья. Деньги, присланные в Марбург на обратную дорогу, подошли к концу. Но сегодня, видно, не до него.

      Он отыскал Попова.

      — Шумахер-то, уж на что хитер, а какую оплошку сделал! — усмехнулся тот. — Слыхал, может, что затеял он роскошное издание — кунсткамера в картинах? И посвятил его правительнице Анне Леопольдовне. Дескать, глядите, как немцы-академики стараются. Книга уже отпечатана вся с посвящением. У книгопродавца да в типографском складе лежит. А теперь Шумахер с немчиками те места осторожненько выдирают и новыми, Елизавету прославляющими, заменяют!

      Весть о перевороте разлетелась по Петербургу быстро. Утром 16 ноября 1741 года, несмотря на непогоду, народ высыпал на улицы. В церквах под звон колоколов читали указ о восшествии на престол новой императрицы. Всех служащих приводили к присяге[40].

      По набережной неслась кавалькада всадников. Впереди легко восседала на коне сама Елизавета. Круглоликая, похожая на отца, в белоснежном парике и гвардейском мундире, императрица приветливо улыбалась.

      Офицеры, находившиеся в толпе, нестройно кричали «ура».

      — Вот увидите, дочь Петра будет достойна своего отца, — раздавались голоса.

      — А немцам карачун! — отзывались другие.

      Через несколько дней служитель канцелярии разыскал Ломоносова.

      — Шумахер просит срочно перевести на русский язык оду по случаю восшествия Елизаветы Петровны, сочиненную академиком Штеллином по-немецки.

      Ломоносов, не отрываясь от писания, спросил:

      — Неужели не могли заказать оду русскому?

      — Не могу-с знать!

      — Ода будет к утру переложена.

      …Михаил Васильевич, несколько отступив от Штеллина, приписал ему свои излюбленные мечты:

      
        
          Ликуй же светло хор наук.

        

      

      Этого у Штеллина не было. Но Ломоносов рассудил: в спешке не заметят, да и кто может обязать его переводить сухим, трескучим языком?

      Шумахер остался очень доволен и тотчас же распорядился напечатать.

      Ломоносов хотел было попросить жалованья, но сначала полюбопытствовал, отчего не заказали перевод оды Тредиаковскому.

      — Василий Кириллович и без того перегружен срочными делами. Да и все мы в академии вашему слогу предпочтение оказываем. — Сладенькая улыбочка пробежала по маленькому личику Шумахера и исчезла. — Господин же Тредиаковский такое развезет… — Помолчав, добавил: — Вроде вашего Симеона Полоцкого:

      
        
          Веждеству образ древний даяху,

          Зрящую в ночи сову писааху.

        

      

      — Господин Шумахер! Кто дал вам право глумиться над славным и старинным пиитом русским? — Голос Ломоносова звенел металлом.

      Шумахер опешил. Михаил Васильевич круто повернулся и вышел.

      * * *

      Ломоносов и вернувшиеся вскоре после него из-за границы Виноградов и Рейзер подали в академию специмены на получение ученого звания. Потянулись дни, недели, месяцы ожидания. Ломоносов отправил такое же прошение «на высочайшее имя».

      Шумахер знал, что крестьянский сын из Холмогор, числящийся до сих пор студентом, в случае чего может дойти до самой царицы.

      А меж тем многих чужеземцев уже прогнали с высоких постов, не сегодня-завтра могут приняться и за него. Немало за ним грехов! Еще спросят, сколько при академии русских адъюнктов? На поверку — один Адодуров. Шумахер почел за благо решить: «Быть Ломоносову адъюнктом физического класса. А жалованья определяется ему с 1742 года генваря с 1-го числа по 360 рублей на год, считая в то число квартиру, дрова и свечи».

      Несколькими днями раньше адъюнктом был определен академический студент Григорий Теплое — весьма ловкий и услужливый молодой человек. Таких Шумахер любил…

      
В конце 1742 года Елизавета подписала указ об учреждении следственной комиссии по делу Шумахера, а 7 октября его взяли под арест. Правителем канцелярии назначили Андрея Нартова, возглавлявшего мастерские академии.

      Нартов, как это требовалось при следствии, опечатал академический архив. Спустя недели две он обратился к Ломоносову и просил его быть понятым: осмотреть в присутствии свидетелей, целы ли печати.

      Андрей Константинович Нартов слыл как чудо-токарь, удививший в свое время Петра мастерством и посланный им за границу. Возглавляя мастерские, он чинил академические инструменты и приборы, сам строил машины. Из его домика допоздна слышалось скрежетание металла.

      Хорошо зная Нартова, Михаил Васильевич не отказал ему в просьбе. Нартов ознакомил его с бумагами следствия.

      — Ты смотри, — с возмущением говорил Андрей Константинович, — кого только Шумахер не пригрел: егерь Фридрих, обязанный поставлять в кунсткамеру чучела редких птиц, получает двести рублей в год. Давай почитаем, что обвинители показывают: «С 1741 года настреляно им шестьдесят птиц, которых в Охотном ряду за малую цену купить можно»… Разве на жалованье Шумахер живет так пышно, завел шлюпку шестивесельную, которая с жалованьем гребцам обходится академии не одну сотню в год? Пятнадцать лет берет он исправно каждый год по четыреста рублей якобы для угощения знатных посетителей кунсткамеры. Однако люди показывают, что на это расходуется не более десяти-пятнадцати рублей. Вот откуда деньги у него. А теперь скажи, много ли ты жалованья обещанного получил?

      — Полгода ни копейки не платят. Жду со дня на день. У ростовщика занял.

      — То-то и оно! Но деньги — это одна сторона. А ты, адъюнкт физического класса, вот что скажи: много ли раз академик Крафт, физический кабинет возглавляющий, допускал тебя в него?

      — Вот это беда, так беда, Константиныч. Заявлял о том на конференции, да из-за следствия все наши ученые будто в рот воды набрали, глухими прикидываются!

      …Апреля 26-го дня 1743 года на Ломоносова поступил донос. Академики сообщали, что он «напившись пьян… поносил профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и ворами…»

      Профессор Винсгейм имел высокий морской чин. По уставу, лица, оскорбившие адмирала во время несения им службы, наказывались вплоть до «лишения живота». На это и рассчитывали враги Ломоносова. А пока следственная комиссия распорядилась посадить Михаила Васильевича в арестантскую камору — сырую подвальную комнатушку со ржавой решеткой на окне.

      Пропадать, кабы не Попов! Арестованные адъюнкты должны были кормиться за свой счет, жалованья им причиталась половина, да и та теперь не выплачивалась ввиду крайне неопределенного положения академии.

      Старый вояка доставлял ему пищу и «Санкт-Петербургские ведомости», бумагу да чернила, сообщал новости — караульные-то находились у него в подчинении. Следствие по делу Шумахера, как и можно было ожидать, затягивалось.

      Попов проведал — следственную комиссию бомбардируют обиженные Ломоносовым академики, и она подбирает особо суровое наказание. Впрочем, старый вояка сказал о том не раньше, чем Михаил Васильевич с аппетитом поел борщ.

      — А ну их совсем… — повеселел насытившийся узник, отправляя в рот крошки со щербатого стола. — Хватит гадать о грозящих карах! И без того неделю зря потерял в ажитации! Авось с адъюнктом «Де сианс академии» не так круто расправятся, как с крестьянским сыном, поповичем назвавшимся, или беглецом из «доблестной» гвардии прусской. Две беды миновал, уйду и от третьей: бог троицу любит! А принеси-ка ты, Ферапонтыч, из лачуги моей славную книгу стихотворца римского Горация. Да еще сослужи службу: вот эту просьбу отдай в канцелярию.

      Встав, Ломоносов громко прочитал:

      — «Потребна мне, нижайшему, для упражнения и дальнейшего происхождения в науках математических Невтонова физика и «Универсальная арифметика», которые обе книги находятся в книжной академической лавке».

      …Вот когда есть время подумать, поразмыслить! Оно конечно, тюрьма не в радость, неизвестно будущее, да и студено — зуб на зуб не попадает. Студено? Так буду же греться — специмен сочинять. А назову, к примеру, «О тепле и стуже.». Давно было затеял, да все недосуг. Как-то Вольф встретит новый специмен своего ученика, вновь несходный с его, Вольфа, мнениями? Ну да он умница, правоту других признать способен!

      Итак, физик немецкий считает, что жидкость или газ образуются в зависимости от того, попадает ли через пары какого-либо вещества вода или воздух. Другими словами, просочится вода — будет жидкость, проникнет воздух — получится газ. Кроме того, Вольф и сторонники его учения полагают существование особых, «теплотворных» материй: горючестей, тяжестей, упругостей. Они тоже проникают якобы в поры веществ, преобразуют их по своему подобию. Потому, мол, хорошо дерево горит, что много в нем этой самой горючести.

      Нет, «горючесть», «тяжесть», «упругость», существующие в виде особых материй, — неудачная выдумка! И потом: как доказать появление этих самых «особых материй»? Несуществующее и объяснять нечего. Вздор!

      Михаил Васильевич вскочил и начал растирать закоченевшие руки и ноги. Вскоре по телу разлилась живительная теплота. Движение! Движение! Вот причина теплоты!

      Руки согрелись от трения. Ежели ударить кремень о кремень, появляется искра, огонь — это знали и дикари. И железо раскаляется от ударов молота. Но ведь все это убеждает в одном: теплота таится внутри самих предметов, не приходит извне, а это значит, что движение непрерывно происходит в частицах вещества. Оно-то и вызывает теплоту!

      Михаил Васильевич открыл тетрадь, куда вносил свои наблюдения, догадки будущих трудов, и сделал новую запись:

      «В наше время причина теплоты приписывается особой материи, называемой большинством теплотворной, другими — эфирной, а некоторыми — элементарным огнем… И хорошо, если бы еще учили, что теплота тела увеличивается с усилением движения этой материи, когда-то вошедшей в нее, но считают истинной причиной увеличения или уменьшения теплоты простой приход или уход разных количеств ее. Это мнение в умах многих пустило такие могучие побеги и настолько укоренилось, что можно прочитать в физических сочинениях о внедрении в поры тел названной выше теплотворной материи, как бы притягиваемой каким-то любовным напитком, и наоборот, — о бурном выходе ее из пор, как бы объятой ужасом».

      Он остановился, долго сидел в задумчивости — и вдруг быстро обмакнул перо. На листе появилось:

      «Не следует выдумывать много разных причин там, где достаточно одной… центрального движения корпускул достаточно для объяснения теплоты».

      Написал и подумал: «Как же до меня об этом никто не догадался? А ведь так просто… Да дорога то к этому простому уж очень длинна, вокруг же ночь, и ни зги не видно…»

      
Под окном послышался знакомый голос. Ба, да это Тредиаковский! И начинающий стихотворец Сумароков с ним! Сумароков, гвардейский офицер, видимо, на свой страх и риск приказал караульным пропустить их. Так и есть: солдат в сторонке — почтительно смотрит на офицера. К счастью, окошко на первом этаже и выходит на задворки.

      Василий Кириллович, сделав рукой козырек, заглядывал в мутное, подслеповатое стекло. Наконец, приметив круглое, улыбающееся лицо Ломоносова, обрадовался, зачастил фальцетом:

      — К вам, к вам, достопочтенный Михайло Васильевич! Вот со младым пиитом Сумароковым препожаловали-с! Схлестнулся аз недостойный с ним: он такожде ямб превыше других размеров ставит. А для сего надлежит нам всем, — Тредиаковский захлебнулся от запальчивости, — переложить на стихи какой-либо один псалом, хоша бы сто сорок третий… Тогда узнают все, чья взяла! — хвастливо заключил он.

      Василий Кириллович, оказывается, и о напечатании уже договорился. Святейший синод препятствий не чинил, рассуждая, что такая книга не повредит делу божию. Только расходы на бумагу оставалось принять на себя.

      — Ну что ж, идет! — воскликнул Михаил Васильевич.

      
Книжица вышла под названием «Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные чрез трех стихотворцев, из которых каждый одну сложил особливо». Тредиаковский снабдил книжицу предисловием. Двое из спорящих, писал он, намекая на Ломоносова и Сумарокова, предпочитают ямб потому, что стопа эта «возносится снизу вверх, отчего всякому чувствительно слышится высокость ее и великолепие». Третий считает, что любой размер сам по себе «не имеет как благородства, так и нежности…» «Все сие зависит токмо от изображений, которых стихотворец употребит в свое сочинение».

      В этом Василий Кириллович был прав. Но подкрепить свою правоту стихами не смог: получились они у него тягучие да напыщенные.

      Каждый, к кому попадала книжица, мог воочию сравнить стихи между собой. Имена поэтов — перелагателей псалмов — не означались — тем самым суд читателя был беспристрастен.

      Вряд ли кому-нибудь доводилось встречать ранее такие, полные мощи и гнева, ярые строки:

      
        
          Меня обнял чужой народ,

          В пучине я погряз глубокой…

          
            . . . . . . . . . .
          

          Вещает ложь язык врагов,

          Десница их сильна враждою,

          Уста обильны суетою,

          Скрывают в сердце злобный ков.

        

      

      Может быть, иные из церковников и догадывались, что безымянный автор этих строк (а им и был Ломоносов) вкладывал в уста псалмопевца Давида собственный гнев против притеснителей, но попробуй докажи свое подозрение!

      А рядом стояли трескучие, заполненные славянизмами стихи, и читатель чувствовал: Тредиаковский.

      
        
          Род чужих, как буйн вод шум,

          Быстро с воплем набегает,

          Немощь он мою ругает

          И приемлет в баснь и глум.

          …А десница хищных сил

          Есть десница неправдива,

          Душ их скверность нечестива:

          Тем спаси мя от таких.

        

      

      Третий поэт тоже не блеснул, сочинив строки вялые, бледноватые…

      
Тягостно влачились дни в жалкой, продуваемой сквозняками каморе со щелястым полом. Мучили неизвестность и невозможность приняться за настоящий труд, ставить опыты. Терзал холод, тяготила зависимость от Попова, которому с большой семьей и самому жилось не сладко. Но узник не сдавался, и тяжкие раздумья свои выливал в мужественные философские строки — новые переводы и переложения псалмов;

      
        
          Никто не уповай во веки

          На тщетну власть князей земных,

          Их те ж родили человеки,

          И нет спасения от них!

        

      

      * * *

      Лицо Попова светилось счастьем. И хитринкой. Простодушный, он не умел скрывать чувств.

      — Это что ж, Васильич, самое главное утаил?

      — На что намекаешь, Ферапонтыч?

      — Вестимо, на зазнобу.

      — Батюшки, неужели Лиза приехала!

      — Она самая. И братец младший с ней. Гнездышко обживают. Огонек этак весело пляшет в печи.

      Но обрадовавшийся было Ломоносов тут же опечалился.

      — Эх, не вовремя! Деньги на дорогу, правда, выслал ей, да не ведал, что беда со мной стрясется. Как жить без копейки да еще с семьей?

      — И беде твоей конец. Доподлинно разведал, что днями освободят тебя. А уж извиниться, хочешь — не хочешь, перед академиками — будь им неладно! — придется.

      
Шумахер как ни в чем не бывало сидел в академической канцелярии за столом. Лишь чуть побледнел и постарел. Ломоносов молча подал прошение.

      Михаил Васильевич уже знал: Шумахер по всем статьям оправдан, а написавших на него наказали «за клевету». Хитрый правитель канцелярии предъявлял следственной комиссии в ответ на каждый пункт обвинения «оправдательную» бумажку. Он давно заготовил их на всякий случай. Обвинители же, в судейском крючкотворстве неопытные, растерялись. И хотя хищения Шумахера были всем очевидны, его признали виновным только в присвоении казенного вина на 109 рублей, тогда как обвинители указывали урон на 27 тысяч. А поскольку Шумахер «претерпел немалый арест и досады», — произвести его в статские советники!

      Сейчас Михаил Васильевич ходатайствовал о получении звания профессора химии или физики. Кафедру физики занимал Рихман, а химии — Гмелин, увлекавшийся более ботаникой и готовивший книгу «Сибирская флора». Шумахер же подумывал, как бы вместо Ломоносова протащить в профессора химии голландца Авраама Вургаве. Но Гмелин благоволил к Ломоносову после блистательного завершения им каталога минералов. И специмены, поданные Михаилом Васильевичем в конференцию, были неотразимо сильны. Шумахер препятствий более чинить не смел.

      25 июля 1745 года по царскому указу адъюнкт Ломоносов был произведен в профессора химии. Звание профессора элоквенции[41] получил также Тредиаковский.

      Но Шумахер все же не успокоился. Вскоре, надеясь на неблагоприятный отзыв, он послал ломоносовские специмены знаменитому математику Леонарду Эйлеру. Насолить «строптивому выскочке», как он именовал Ломоносова в кругу своих, было его мечтой.

      И вот правитель канцелярии получает письмо, написанное хорошо знакомым ему почерком. 14 хоть бы сдержанность проявил великий математик. Так нет же!

      «Все сии диссертации не токмо хороши, но и весьма превосходны, ибо он пишет о материях физических и химических весьма нужных, которых поныне не знали и истолковать не могли самые остроумные люди, что он учинил с таким успехом… Я совершенно уверен в справедливости его изъяснений. Желать должно, чтобы и другие академии в состоянии были произвести такие откровения, какие показал Ломоносов».

      Академия наук обрела, наконец, президента — место это пустовало. Отныне руководить ею поручалось восемнадцатилетнему графу Кириллу Разумовскому. Он был младшим братом Алексея Разумовского, мужа императрицы, обвенчанного с ней, когда Елизавета еще жила вдали от двора. Простые хуторяне, братья Разумовские отличались пригожими лицами и высоким ростом. Алексей, кроме того, обладал красивым голосом. Его взяли в придворную капеллу, где он и приглянулся Елизавете. Так началась его баснословная карьера, посыпались почести, деньги…

      Алексей «вывел в люди» и младшего брата. Деревенского парня нарядили по последней моде, приставили к нему учителей, а затем под присмотром расторопного адъюнкта Теплова отправили за границу. Быстро пообтесавшись, юный президент академии готовился принять бразды правления.

      Как и императрица, Кирилл Разумовский поначалу пытался вникать в дела. В конференц-зале и коридорах академии он не раз видел рослую, крепкую фигуру Ломоносова. Михаил Васильевич часто выступал на конференциях. Едва ли не по всем вопросам науки находил он мудрое и меткое суждение. Его необыкновенная энергия удивляла Разумовского. Дошли до президента и настойчивые требования Ломоносова разрешить ему выступать с публичными лекциями по экспериментальной физике. Такого на Руси еще не бывало. Любопытства ради Разумовский разрешил.

      20 июня 1746 года в конференц-зале академии чтение состоялось. О событии этом сообщили «Санкт-Петербургские ведомости». То было первое в истории России публичное чтение, да еще на русском языке.

      Летним полднем к широко раскинувшемуся, увенчанному башенкой зданию на Неве подъезжали кареты петербургской знати. Академики, все, как один, в парадных кафтанах и париках, услужливо кланяясь, провожали высоких гостей — дам и господ — по лестнице на второй этаж, в кунсткамеру. Гости косились на чучела диковинных зверей, на банки с уродцами.
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Но вот в кресло переднего ряда уселся юный, но уже начинающий тучнеть красавец, президент академии наук граф Кирилл Разумовский. Шум разом уменьшился, говор перешел в шепот, и все смолкло. Тотчас из боковой комнаты вышел Ломоносов со стеклянным колпаком в руках. За ним следовал служитель с каким-то непонятным прибором. Странные предметы были поставлены на стол. «Будут, наверно, показывать фокусы», — подумали многие.

      Михаил Васильевич давно готовился к этой минуте. Он спокойно обвел глазами публику и, как бы приглашая обратить ее внимание на сияющий за окнами летний день, начал:

      — Лицезреть натуру, когда она соков земных преисполнена, — есть дух восхищающее зрелище. Сколь же сладостно ожидать плодов от сей натуры, награждающей труд земледельца и поселянина.

      Начало речи понравилось. К чему, однако, клонит оратор?

      — Но все сии блаженства могут быть несравненно приумножены…

      Ломоносов нарочно оборвал фразу. Быть может, он вспомнил Спасские Школы и Крайского, как тот учил ораторскому искусству. Михаил Васильевич в самом деле уловил на многих лицах напряженное ожидание: как же можно увеличить дары лета? Поливать огород чаще, что ли? И он раздельно и четко повторил первую половину фразы, соединив ее со второй, прозвучавшей непривычно:

      — Но все сии блаженства могут быть приумножены… ежели познать внутренние свойства материй, нас окружающих.

      Слушатели переглянулись. Разве можно познать то, что сокрыто? А тем временем человек с широким русским лицом спокойно и неторопливо говорил:

      — Источник сего познания — наука, физикой прозываемая. Причины же и свойства явлений натуральных основаны на опытах. Ведомо ли высокочтимым дамам и господам, что воздух имеет вес? Я могу это доказать.

      Разумовский слушал с нескрываемым любопытством. Но не все ему было понятно. На лице его промелькнула досада. Шумахер и его друзья — адъюнкт Теплов и ученый библиотекарь Тауберт — переглянулись со злорадством.

      Ломоносов ничего не замечал. Да и какое ему сейчас дело дс Шумахера и его компании!

      Михаил Васильевич положил под стеклянный колпак пустой бараний пузырь. Потом выходную трубку колпака соединил с поршневым насосом и стал вращать колесо, приводившее поршень в движение.

      — Выкачиваем из колпака воздух, — пояснил он. — Теперь следите за бараньим пузырем.

      Пузырь стал, к удивлению зрителей, надуваться, превращаться в шар и, наконец, заполнил почти все пространство под колпаком.

      Некоторые зрители даже привстали, чтобы лучше видеть. На них зашипели сидящие сзади.

      Ломоносов приказал служителю унести приборы, дабы они не отвлекали внимания. И приступил к заключению:

      — Итак, господа, что же произошло и какой вывод из сего следует?

      В зале стояла тишина, даже дамы прекратили шептаться.

      — Когда я выкачал воздух, он перестал давить на пузырь, и потому малое количество его, которое было в пузыре, стало шириться, расти. Итак, мой опыт сразу два закона явил. Первый: воздух имеет вес, иначе на пузырь не давил бы. И второй закон: воздух расширяется и упругость имеет, ибо пузырь, вы сами видели, наполнился и округл стал.

      Юный президент был озадачен и, как школяр из Спасских Школ, приоткрыл пухлый рот. Как все просто! Вскочил и подбежал к Ломоносову. Физиономии Шумахера и его сподручных вытянулись. Л Разумовский хлопал Ломоносова по плечам, забыв всю светскость, с таким трудом воспитанную Тепловым в заграничных вояжах. Возле Ломоносова тотчас же образовался кружок придворных, хваливших его на все лады. Поодаль стояли офицеры шляхетного корпуса и высшие морские чины. При свите Разумовского они не решались подойти ближе, но на лицах их светился восторг.

      Профессора вели себя по-разному. Рихман, улыбаясь, кивал Ломоносову продолговатой головой. Миллер сидел в задумчивости, а пять-шесть стариков, обычно надменных и никого не замечавших, сейчас возбужденно переговаривались по-немецки.

      Дамы откровенно скучали и с неудовольствием ожидали толпившихся вокруг Ломоносова кавалеров. С той минуты, как на стол были поставлены колпак и насос, они ждали необыкновенных фокусов, вроде тех, что показывали заезжие иллюзионисты. И такое разочарование!

      Лишь одна с сияющим лицом робко стояла у стены. Но именно к ней и подошел Ломоносов, когда ему удалось выбраться из круга.

      — Позвольте представить вам, ваше сиятельство, мою жену, — сказал он Разумовскому, покровительственно взявшему его под руку.

      Лиза покраснела и поклонилась.

      * * *

      Лиза была довольна. Она еще плохо понимала по-русски. Но видела, как Ломоносова после лекции окружили влиятельные вельможи, как поздравлял его Разумовский, и поняла: муж наконец-то получил признание!

      Чувствовал себя счастливым и Ломоносов. И хотя следующие лекции откладывались из-за дворцовых праздников, начало было положено. Никто еще не ставил публично подобных «експериментов». Как огонь по шнуру побежит об этом весточка. А это значит, что непременно найдутся люди, которые захотят увидеть еще и другие опыты, постичь иные законы. Они придут к нему!

      
В августе 1747 года Ломоносов переселился в более просторную квартиру. Правда, находилась она в том же старом доме. Но в ней было пять покоев. Потолки и полы ветхие, зато в каждой комнате изразцовая голландская печь, стены обиты красными и зелеными шпалерами[42].

      Вскоре во дворе дома началась постройка долгожданной химической лаборатории. Бесконечно обивал Михаил Васильевич пороги разных ведомств и, уговаривая, убеждая, отпускал порой горькие шутки:

      — Какой же я профессор химии? Я без лаборатории, что астроном без обсерватории!

      Строительство подвигалось, как тогда говорили, «с превеликим скрыпом».

      Только шесть с половиной сажен в длину, пять в ширину и менее семи в высоту занимало здание первой химической лаборатории в России. Всего одна комната и была в ней. Но мал золотник, да дорог!

      Владычествовал в ней перегонный куб. Ломоносов сам соорудил его из огромной бутыли. Мастеровые облицевали куб медью. К верхней части плотно привертывалась такая же медная крышка с выбитым на ней затейливым травяным орнаментом.

      Печи топились древесным углем, огонь раздували мехами. На полках живописно расположились десятки колб, реторт, мензурок, пузырьков белого и зеленого стекла, ступки для толчения всевозможных химикатов, воронки для переливания жидкостей и еще какие-то замысловатые чашечки, формочки, скляночки. И весы: простые торговые, ручные аптекарские, пробирные, серебряные. Все выверенные с точностью до унции[43].

      Ломоносов проводил в еще недостроенной лаборатории целые дни. Работал и вечерами при неровном пламени свечей.

      Однажды заглянул к нему Виноградов. Ломоносов, одетый в колпак и старую хламиду, возился у тиглей.

      — Да ты как алхимик, что колдует над своими снадобьями в поисках золота, — улыбнулся Митяй.

      Михаил Васильевич вытер руки.

      — Что не видно тебя?

      Виноградов покраснел.

      — А, понимаю… И у тебя, брат, зазноба? Ну что ж, давно пора!

      — Не только в том дело, — смущенно стал оправдываться Виноградов. — Задумал я фарфор добывать из глины. Не все ж его в других странах получать. Опробовал наши глины отечественные и с помощью химии получил-таки, кажется, минеральную массу, ни вязкостью, ни цветом иноземной не уступающую. О том специмен подал.

      — Рад душевно за тебя! Коль чем помочь смогу, готов! Ученый немец Либих пишет, что химия всего-навсего служанка лекарей, для которых приготовляет рвотные и проносные снадобья. Ну уж нет! Химия — наука подлинная. Ее триумф еще впереди!

      Ломоносов отошел к окну, вернулся и продолжал:

      — Великая задача химии, как и физики, — познать непознанные, скрытые движущие силы материи, чтобы управлять ими. А желаемых тайностей достигнет лишь тот неусыпный натуры рачитель, который научится в химии через геометрию вымеривать, через механику развешивать, а через оптику высматривать!

      Тем временем возобновлялись публичные заседания Академии наук, устраивать их решили трижды в год. 6 сентября 1749 года с «Похвальным словом» императрице Елизавете Петровне должен был выступить Ломоносов, а с докладом «Происхождение народа и имен российских» — профессор истории Миллер. Однако из Москвы, где пребывал в те дни двор, пришло распоряжение Разумовского: с заседанием повременить.

      Шумахер встревожился и стал выискивать причину отсрочки. «Уж не в докладе ли Миллера», — подумал он и спешно поручил четырем профессорам и двум адъюнктам освидетельствовать сочинение историка.

      Прежние заслуги Миллера были бесспорны. Десять лет самоотверженно собирал он в Сибири старинные грамоты, нашел в Тобольске замечательнейшую «Сибирскую летопись» Ремезова, написал ценный труд «История Сибири». Однако, объясняя происхождение и название русского народа, он ухватился за так называемую норманскую теорию умершего десять лет назад петербургского академика Готлиба Байера. Вслед за Байером он утверждал, что первыми русскими князьями были варяги, пришедшие с дружинами из Скандинавии. Они, мол, принесли и слово «россы» — так называлось будто бы одно из шведских племен.

      Ломоносова глубоко возмутила эта неправда. В своем отзыве он писал, что доводы Миллера «темной ночи подобны». «На всякой почти странице — русских бьют, грабят, благополучно скандинавы побеждают…», «если бы господин Миллер умел изобразить живым штилем, то бы он Россию сделал толь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлял».

      Недаром еще в Киеве изучал Ломоносов летописи и другие исторические свидетельства. И теперь он развернул перед Миллером цепь бесспорных доказательств самобытного происхождения славян. Они не обращались к варягам, ибо у них были свои храбрые военачальники. Подробно перечислив, где какие славяне жили и на каком славянском языке говорили, он заключал:

      «А чтобы славянский язык толь широко распространился, надобно было весьма долгое время и многие веки, а особливо, что славянский язык ни от греческого, ни от латинского, ни от другого какова известного не происходит».

      Рассуждения Миллера были вредны: они сводились к тому, что русский народ всем (и даже своим названием) обязан иноземцам. Вслед за Байером Миллер выводил слово «Русь» от шведских «россов», «Владимир» — от «Валтмара», а «Всеволод» — от «Визавальдура».

      Опровергнув доводы противника, Ломоносов и тут не мог удержаться от каламбура:

      «Ежели «Байеровы перевертки» принять за доказательства, то подобным образом можно утверждать, что имя Байер происходит от российского Бурлак».

      На торжественном заседании 26 ноября 1749 года Ломоносов выступил, как то и было предусмотрено, с «Похвальным словом» — панегириком Елизавете. Он вложил в уста императрицы свои мысли:

      «Обучайтесь прилежно. Я видеть Российскую академию, из сынов российских состоящую, желаю. Постарайтесь в обогащении разума и в украшении российского слова. В пространной моей державе неоцененны сокровища, которые натура обильно производит, лежат потаенны и только искусных рук ожидают. Прилагайте крайнее старание к познанию естественных вещей».

      Среди гостей выделялся изысканной одеждой и тонкими чертами лица молодой вельможа. О нем, перешептываясь, говорили, что граф Иван Иванович Шувалов с каждым днем входит все в больший фавор[44]. Шувалов присматривался к Ломоносову. Ему нравились ломоносовские оды, писавшиеся по указу академии ежегодно «на день восшествия на престол ее величества государыни-императрицы Елизаветы Петровны». Оды печатались на отличной бумаге и подносились Разумовским царице. Шувалов и сам пробовал писать стихи, да у него не выходило так стройно и громкозвучно.

      Ломоносов привлекал его и как человек неукротимого творческого темперамента.

      Так у Михаила Васильевича появился при дворе влиятельный защитник, или, как тогда говорили, «покровитель».

      * * *

      Вскоре Михаил Васильевич увлекся новым важным делом.

      Еще в киевском Софийском соборе удивляли его нетленные, нс поддающиеся времени произведения мастеров Древней Руси. Они были искусно составлены из кусочков смальты и назывались мозаиками. А в петербургском доме вице-канцлера Воронцова увидел он итальянские мозаики — граф привез их из Рима.

      Ломоносов расспрашивал о мозаиках у живописцев недавно основанной Академии художеств, рылся в библиотеках — о способе изготовления смальты не сообщал никто.
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Михаил Васильевич просит графа Воронцова дать ему на время одну из картин. И, получив ее, затворяется в лаборатории, внимательно изучает.

      Через два года он преподнес Елизавете мозаический образ богородицы. Изображение переливалось всеми цветами радуги. Изумрудный цвет соседствовал с темно-красным, небесно-бирюзовый — с солнечно-желтым…

      — Как же это получилось у тебя, Михаила Васильевич, уж больно красиво да мудрено? — спросил заглянувший в мастерскую Попов.

      — Да пришлось-таки повозиться! Ведь нужно было раздобыть более четырех тысяч кусков смальты. Поверишь ли, около трех тысяч експериментов сделал в стеклянной печи!

      Императрица осталась очень довольна. Да и Разумовский расщедрился. Отрядил-таки Ломоносову двух смышленых учеников из рисовальной палаты — Ефима Мельникова и Максима Васильева.

      Теперь вместе с помощниками Михаил Васильевич трудился над четырьмя портретами Петра Первого.

      Суров, мужествен и прост на них русский царь. Таков, каким запомнился он народу, что сложил бывальщины о его мудрости и смелости. Ломоносов выполнил также портреты Петра Шувалова, Елизаветы, Александра Невского, картину «Полтавская баталия», на которой Петр изображен бесстрашно скачущим впереди войска.

      Сочные, переливчато-красочные, «нетленные» ломоносовские мозаики полюбились столичной знати, и мастерская начала получать заказы. Изготовляя смальт, Ломоносов убедился, что одновременно может с успехом вырабатывать цветное стекло. Вот бы фабрику, хоть маленькую, построить! Тут многое зависело от Ивана Ивановича Шувалова, и он обращается к нему и устно, и со стихами, и с письмами.

      — Ваше сиятельство, — говорил он сановнику, — работа весьма ускорена быть может, если набрать еще шесть человек. Мастерской надобен каменный дом и для содержания около четырех тысяч рублей ежегодно. Я смету доходов и расходов к сему прилагаю — дело прибыльное, сомнений нет.

      Шувалов рассеянно принял бумагу и, близоруко щурясь, начал читать ее. Он хоть и благоволил к Ломоносову, но беспокойный нрав ученого его тяготил. Ох уж этот академик! И когда только угомонится, перестанет тормошить всех!.. Но ничего не. поделаешь, он первый в России одописец. На иллюминацию ли, на фейерверк ли, на тезоименитство[45] ли царствующего дома — без него не обойтись! Резко отказать такому человеку негоже.

      — Подумаем, поглядим, прикинем, Михаил Васильевич, с матушкой императрицей. Как она скажет, так тому и быть.

      Ломоносов раздосадованно передернул плечами. Но тут в кабинет вошел царский прислужник и возгласил:

      — Прибыла карета ее императорского величества! Государыня просит вас незамедлительно во дворец!

      Шувалов деланно вздохнул и развел руками: мол, долг государственный меня призывает! Михаил Васильевич попрощался с вельможей и уж вышел из кабинета, как вдруг услыхал раздраженный голос Шувалова:

      — Да как же ты смел? Да что же теперь будет…

      Кучер оправдывался:

      — Сам не знаю… Кони чего-то испугались и понесли. Ну, стекло-то, видно, треснутое было — выпало и разбилось. Я и кусочки подобрал.

      У шуваловского дворца стояла громоздкая, тяжелая, пряно надушенная карета царицы. На месте застекленного окна зияла пустота.

      Ломоносов подошел к Шувалову.

      — Вы, ваше превосходительство, не можете и тут не видеть мою правоту. Свое стекло, вот что необходимо России! Сейчас оно привозится из дальних стран, бьется в дороге, и летят русские рубли на ветер. Помнится, еще Иван Посошков, рачительно обозревая хозяйство наше, писал с укоризной, что покупаем мы втридорога стеклянную посуду, чтобы разбить и выбросить. А ежели, говорил он, заводов пять или шесть построить, то мы все их государства стеклянною посудой наполнить можем!

      — Пиши прошение, — бросил Шувалов через плечо.

      Не впервой бить челом Михаилу Васильевичу! Дома он со вздохом сел за стол и заскрипел пером.

      Тихо вошла в комнату Лиза, осторожно заглянула через плечо, прочитала:

      «…к пользе и славе Российской империи завести прошу фабрику делания разноцветных стекол и из них бисеру… стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще в России не делают, но привозят из-за моря великое количество, ценою на многие тысячи».

      На сей раз выгоды показались столь очевидными, что последовал указ, разрешающий Ломоносову построить фабрику. За семьдесят верст от Петербурга, в местности Усть-Рудица ему отвели под фабрику землю и выдали 4 тысячи рублей ссуды, взяв обязательство возвратить ее через пять лет «без всяких отговорок».

      
Как любил Михаил Васильевич путешествовать из Петербурга в свою Усть-Рудицу! На полпути он, бывало, останавливал лошадь и бросался в мягкую траву. Беззаботно наслаждался лесными запахами, красотой поля, пересвистом птиц.

      А приехав в усадьбу, не знал он лучшего отдыха от трудов умственных, чем жаркая работа с топором, молотком или косой в руках.

      В письме к Эйлеру он писал об Усть-Рудице:

      «…достаточно полей, пастбищ, рыбалок, множество лесов, там имеется четыре деревни, из коих самая ближняя отстоит на 64 версты от Петербурга, самая дальняя — 80 верст. Эта последняя прилегает к морю, а первая орошается речками, и там, кроме дома и уже построенного стеклянного завода, я сооружаю плотину, мельницу для хлеба и лесопильную, над которой возвышается самопишущая метеорологическая обсерватория».

      * * *

      В жаркий летний день 26 июля 1753 года небо над Петербургом вдруг зловеще потемнело. Надулись воды Невы. Одинокие пешеходы, придерживая шляпы, спешили домой… И только два жителя столицы радовались непогоде: профессора Ломоносов и Рихман. Каждый у себя дома с нетерпением ожидал грозы.

      В одной из комнат Ломоносова стояла изготовленная им «громовая машина». Гроза еще не разразилась, но машина потрескивала. Михаил Васильевич схватился за провод. Посыпались искры. Еще и еще… Целый разноцветный дождь!

      — Смотри, Лиза, — вскричал Ломоносов. — Рихман проспорил, утверждая, что искры одного цвета!

      — Идем обедать, суп остынет! — Лиза боязливо покосилась на искрящую машину.

      Раздался удар грома, и Ломоносова тряхнуло так, что он еле удержался на ногах. Лиза убежала. А он еще долго прислушивался к затихающему грому. И лишь когда треск машины прекратился, пошел к столу. В это время за дверью послышался шум. На пороге появился слуга Рихмана весь в слезах.

      — Профессора громом зашибло!..
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Ломоносов поехал тотчас же. Рихман лежал на полу возле сундука. К нему боялись подойти. Родные плакали. Комната была полна народу. На выпуклом лбу Рихмана четко обозначилось багровое пятно. Ломоносов припал к телу, пытаясь возобновить движение крови, но сердце не билось.

      — Когда надвинулась туча, — рассказывал один из очевидцев, — Рихман встал возле железного прута. «Гром еще далеко стоит», — заметил он, но подходить к пруту не велел. Вдруг из прута вылетел синеватый клуб с кулак величиной и поразил его в голову. Разряд почувствовал и я. По телу моему некоторое время пробегали токи.

      Михаил Васильевич в тот же вечер торопливо писал Шувалову о смерти Рихмана:

      «…он плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвратить можно. Умер господин Рихман прекрасною смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет, но бедная его вдова, теща, сын пяти лет, который добрую показывал надежду, и две дочери, одна двух лет, другая около полугода, как об нем, так и о своем крайнем несчастии плачут. Того ради, Ваше превосходительство, как истинный наук любитель и покровитель, будьте им милостивый помощник, чтобы бедная вдова лутчего профессора до смерти своей пропитание имела и сына своего, маленького Рихмана, могла воспитать, чтобы он такой же был наук любитель, как его отец. Милостивый государь! Исходатайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние… я буду больше почитать, нежели за свое. Между тем, чтобы сей случай не был протолкован противу приращения наук, всепокорнейше прошу миловать науки…»

      Ломоносов предложил семейству Рихмана перебраться к себе и долгое время заботился о нем.

      Между тем его беспокойство о том, как бы случай этот «не был протолкован противу приращения наук», оказалось не напрасным.

      Слух о смерти Рихмана от «громовой машины» облетел весь Петербург. Зашевелились церковники, с ненавистью встречавшие каждое научное сочинение Ломоносова. Михаилу Васильевичу передавали, что по вечерам возле моста некто в длиннополом одеянии будоражит народ:

      — Илья-пророк на огненной колеснице по небу катается — оттого и гром! Кто же этого не знает? Что ж изучать-то? Разве можно вмешиваться в божественные силы? Вот гнев господень и поразил богоотступника! Помяните мое слово — покарает он и другого вероотступника, химического профессора Михайлу Ломоносова!

      Однажды в сумерках Михаилу Васильевичу повстречался незнакомый монах с жидкой бороденкой и как-то странно на него посмотрел. Где-то он видал этого монашка, но где?

      …Академические недоброхоты тоже подняли головы. Шумахер по случаю гибели Рихмана отменил заседание, назначенное на 5 сентября. А на нем-то и должен был выступить Ломоносов со «Словом о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». 23 августа Разумовский уведомил из Москвы академию о своем согласии отложить конференцию. Проволочка была только на руку мракобесам, способным изготовить любой навет, и Ломоносов в письме президенту настаивает на срочном созыве академиков. Шувалов поддерживает его. Шумахер получает предписание созвать ассамблею, «дабы господин Ломоносов с новым своим изобретением между учеными людьми в Эвропе не упоздал».

      Академическая канцелярия поручает профессорам Августу Гришову и Брауну выдвинуть против Ломоносова и его опытов с электричеством «сумнительство». 1 ноября Ломоносов выступил на академическом собрании и опроверг «сумнительство». Собрание решает напечатать его речь, но Шумахер и Тауберт пытаются задержать печатание. В негодовании Ломоносов пишет Шувалову про Шумахера:

      «Правда, что он всегда был… мой ненавистник и всех профессоров гонитель… однако, ныне стал еще вдвое, имея двойные интересы, то есть прегордого невежу, высокомысленного фарисея[46] зятя своего Тауберта».

      
В первых числах марта 1757 года Святейший синод потребовал Ломоносова к себе. Вокруг крытого черным бархатом стола восседали на креслах три духовные особы. Ломоносов узнал их сразу же. С Амвросием, ныне епископом Переяславским, учился он в Спасских Школах. Там же преподавал и Дмитрий, теперь епископ Рязанский. Третьим был архиепископ Санкт-Петербургский Сильвестр Кулябко.

      «Высоко залетели, господа!» — подумал он, но на супленные и настороженные физиономии к шутке не располагали.

      Маленький крепыш и толстяк Сильвестр Кулябко визгливо закричал:

      — Профессор химии Михайло Ломоносов! Подойдите сюда и ознакомьтесь с сим пашквилем. Не известен ли вам его сочинитель?

      — Сочинителя знаю. Да и вам всем он знаком. Для чего же играть комедию?

      — Как смеете вы столь кощунственно утверждать, якобы члены Святейшего синода знакомы с автором сего богомерзкого пашквиля?

      — Да кто вам сказал, что это пашквиль? Все, что здесь написано, — сущая правда.

      Никогда еще перед Синодом не стоял такой дерзкий ответчик. Архиепископы были обескуражены. У Сильвестра от злости пересохло в горле. Он даже выпустил лист, и бумага, плавно описав полукруг, опустилась возле Ломоносова. Михаил Васильевич нагнулся, поднял ее и прочитал:

      
        
          Не роскошной я Венере,

          Не уродливой Химере

          В гимнах жертву воздаю:

          Я похвальну песнь пою

          Волосам, от всех почтенным,

          По груди распространенным…

        

      

      — Замолчите! — не своим голосом заорал Сильвестр. — Или будете отлучены от церкви!

      — Что ж, тогда потолкуем без чтения. Так вот, господа Святейший синод, все в сочиненном мной гимне, повторяю, правда! И касается она вас, а не токмо старообрядцев. И для вас борода — «мать дородства и умов, мать достатков и чинов»! Ты, Амвросий, помнишь ли, как ставили тебя на горох за то, что в латыни ни бельмеса не смыслил? Небось коленки до сей поры почесываешь! Не верится, что преуспел ты в латыни и в поздние времена. Не для наук и языков иноземных голова у тебя на плечах! А вот сидишь со своей бородой и творишь суд праведный вместе со всеми на равных. А вдова профессора Рихмана с детишками его малолетними почти ничего не получают с того самого дня, как отца их, физика, на весь мир прославленного, громом убило. Это тоже суд праведный?

      — Ни слова больше! Или я сей же час предам вас анафеме! — Сильвестр задыхался от злобы.

      Ломоносов встал и направился было к выходу. Сильвестр воздел руки, останавливая его.

      — Нет, это еще не все, Михайло Ломоносов. Отец Исидор, войдите.

      Пугливо озираясь, в зал вошел тот самый монашек, которого Михаил Васильевич заприметил тогда в потемках.

      — Ба, да неужели Сидор Когтев? — Теперь, при свете, Ломоносов узнал его.

      — Отец Исидор, вы знаете этого господина?

      — В Спасских Школах вместе обретались.

      — Предъявите бумагу, кою показывали вы Святейшему синоду. Михайла Ломоносов, это ваша подпись?

      «Ах, вот оно что!..» — Ломоносов усмехнулся.

      — Моя, моя! Но как же, Сидор, ты умыкнул эту бумагу?

      — Вопросы задает не ответчик, а Святейший синод! Поясните, отец Исидор, как бумага оказалась у вас. И не робейте. За вами правда божья.

      — Господин Ломоносов, чтобы священником стать и к экспедиции примкнуть, написали: поповский-де они сын, а сами крестьянский-с! И о том известил я ставленнический стол. Покойный же архиепископ Феофан велели мне с глаз сгинуть. Вышло — я за правду претерпел… Вот я бумагой-то и обзавелся-с.

      — Из архива ставленнического стола выкрал? — загремел голос Ломоносова. — Да за это кнут и дыба! Ну, попался ты, Сидор! Ваше преосвященство, требую оного вора, самолично в хищении бумаги государственной признавшегося, немедленно под стражу заключить!

      На лице Сидора проступили пятна. Он залепетал, что бумагу случайно нашел в коридоре, о чем заявлял якобы, но распоряжения не последовало, и вот он сохранил ее.

      — И правильно сделали, — вступился Сильвестр. — Бумага, уличающая сего Ломоносова в преступном деянии, к делу об его пашквиле присовокупляется. Идите, Михайла Ломоносов! Святейший синод известит вас о своей воле. Грозная кара да покарает за злоязычие и кощунство!

      Ломоносов шел домой, и перед ним то и дело возникали злобные лица «святых отцов». Вот когда напишет он сатиру на них! Бороду он непочтительно назовет штанами. Под видом сатаны покажет беснующегося от злобы «смиренного» Амвросия. Изобразит он и самого себя, стоящего перед судилищем.

      Вернувшись домой, он первым делом берется за перо.

      
        
          О страх! о ужас! гром! ты дернул за штаны,

          Которы подо ртом висят у сатаны.

          Ты видишь, он за то свирепствует и злится

          Дырявой красной нос, халдейска печь[47], дымится.

          Огнем и жупелом[48] исполнены усы.

          О как бы хорошо коптить в них колбасы!

        

      

      Как бы еще поддеть попов? А не написать ли, что большего почтения, чем попы, заслуживают козлята малые — они рождаются уже с бородами. И что он «недавно удобрял бесплодный огород» бородой — это единственное, на что она пригодилась. Но ведь Синод взбеленится! А, была не была!..

      6 марта 1757 года Синод на высочайшее имя представил доклад. «Святые отцы» требовали особым царским указом ломоносовские «соблазнительные и ругательные пашквили истребить и публично сжечь», а «означенного Ломоносова для надлежащего в том увещания и исправления в Синод отослать».

      Иван Иванович Шувалов выбрал удачный момент, когда царица была в хорошем настроении после веселого ужина. Он в смешном виде изобразил суд над Ло моносовым, чем очень позабавил Елизавету.

      — Однако, мой друг, передай Михайле Васильевичу, чтобы святых отцов больше не дражнил. А то, чует мое сердце, докуки с ними не оберешься. Им же скажи: Ломоносов-де мне слово дал, что дражнить больше вас не станет.

      * * *

      Приближалось 1 ноября, день рождения Шувалова. На этот раз вместо оды Ломоносов решил поднести вельможе подарок совсем иного рода. Он чувствовал, что покровитель его вряд ли этому обрадуется, но поступить иначе не мог.

      К роскошному шуваловскому дворцу подкатывали экипажи. Кряхтя и обтирая обильный пот, вылезали из душных карет толстые сановники, ловко выпрыгивали генералы, выплывали, как павы, дамы…

      В час дня в залу вошел Шувалов. Все наперебой пытались припасть к его унизанной перстнями руке. А в одной из дворцовых комнат шуваловские лакеи принимали дары — всевозможные ларчики, кольца, драгоценные камни.

      Начался обед. За длинным столом, уставленным заморскими кушаньями, среди званых гостей сидел и Михаил Васильевич. Пили за здоровье хозяина, возглашали ему многие лета.

      Ломоносов лишь молча вставал с поднятой чарой, осушал ее и снова садился. Некоторые гости давно с недоумением посматривали на него — когда же, наконец, прочитает и преподнесет «новорожденному» оду. Вот Михаил Васильевич ненароком поймал недовольный шуваловский взгляд. Хотя и уверен был Шувалов, что Ломоносов припас какой-то сюрприз, но нетерпение свое скрывал плохо: услышать оду из уст академика Ломоносова было лестно любому. Тем более что чести этой удостаивались очень немногие.

      Но Михаил Васильевич, казалось, думал совсем о чем-то другом. И в самом деле, мысль его витала далеко.

      Он знал, что многие его труды, особенно те, что удалось предать печатному тиснению, не потонут в безмолвной пучине времен. Но потомки спросят его, а что же сделал ты, первый академик российский, для облегчения участи народной?

      Вот ты в холодный осенний день пируешь у вельможи в теплой, согретой каминами зале, перед тобой стоят наполненные вином хрустальные бокалы. А в ста верстах отсюда, в курной избе семья крестьянская хлебает из одной миски тюрю — похлебку из черного хлеба и воды. Да ведь это же кормильцы твои и поильцы! На плоды их трудов обменены в заморских странах вот эти вина, и яства, и сласти!

      А сколько нищих просят сейчас милостыню, сколько умирают от голода, холода и великого множества других бед?!

      Не так давно довелось Михаилу Васильевичу читать сенатский указ о суровом наказании крестьян Гжатского уезда. От недородов и нещадных барских поборов жить им стало невмоготу. Спасаясь от голодной смерти, вышли они на большую дорогу и вместе с разбойниками начали грабить прохожих и проезжих. Сообща с разбойниками, вилами и кольями отбивались до конца и от царских солдат, посланных на их усмирение.

      Гжатск-то далеко, в Смоленской губернии, едва ли не в самой неурожайной. А вот его, Ломоносова, вскоре по возвращении в Петербург из Германии, чуть не ограбили и не убили в самой столице двое матросов. Кабы не выручили архангельская сила да ухватка, не сидеть бы ему за этим столом. Так ведь это матросы, состоящие на жалованье государевом!

      Не ради славы собственной должен сделать он все, что в его силах для народа. Что слава? Слава — дым, переживет века лишь доброе дело. Но нужно действовать тут хитро, внушая сильным мира сего: не подрубайте хоть корни, из которых сами растете.

      …Уже сам Шувалов обращает к нему свое капризное, выхоленное лицо. И что-то шепчет на ухо одному из сидящих рядом разодетых юнцов. Молодой щеголь без смущения встает и говорит:

      — Высокочтимый вельможа наш благодарит за все добрые слова, обращенные к его светлости. От имени сидящих рядом господ и от себя скажу, что все мы ждем речи достославного пиита и академика Михайлы Васильевича Ломоносова.

      Михаил Васильевич встал, но бокала не поднял. И громко, отчетливо произнес:

      — Сиятельный граф! К сему высокоторжественному дню должен был я, как и прежде, поднести вам оду. В многозвучных стихах, как это ныне и подобает, должен бы я воспеть ваши великие заслуги на поприще государственном. Но на этот раз дерзнул я поднести вашему сиятельству не оду, а послание. И пересказать его здесь во всеуслышание, ибо секретов у меня нет, а послание и господ сенаторов и всех чиновников высокопоставленных касается. Долго дожидался я случая сказать слово перед высокочтимым собранием, ибо потомки мои, — Михаил Васильевич возвысил голос, — не простят меня, ежели не попытаюсь я совершить еще одно усилие во имя процветания государства российского и своего народа.

      Гости недоуменно переглядывались.

      А Михаил Васильевич, помолчав немного, про должал:

      — В конце сего месяца последует третья от рождества Христова всероссийская ревизия. Вы, ваше сиятельство, и вы, господа, знаете, что покажет она убыль податного населения. На заводах не хватает работных людей, в армии и флоте — солдат и матросов, да и ученых людей у нас совсем мало. Все сие ослабляет мощь государства нашего, обширнее и обильнее которого нет на земле. Размножение и сохранение российского народа, благосостояние его считаю я наиважнейшим делом. И для того придумал способы, кои дадут приращение народа до полумиллиона человек в год.

      Между высокопоставленных шуваловских гостей было немало врагов Ломоносова, явных и тайных недоброхотов и завистников. Но едва ли не во всех глазах засветилось любопытство: что еще затеял этот беспокойный, вечно мятущийся человек? Вот уж поистине сюрприз так сюрприз! Уж не придумал ли выращивать живых людей с помощью своих приборов и инструментов физических? Так это ведь богопротивно!

      А Михаил Васильевич, не обращая ни на кого внимания, говорил:

      — Итак, почему же население убывает? По деревням иные мужики и бабы лечат народ с вороженьем и шептаньями, укрепляют в людях суеверие, умножают болезнь. Правда, среди них бывают и такие, которые и ученых хирургов иногда превосходят. Однако несравненно лучше лечить по правилам, медицинскую науку составляющим. Для сего надлежит российских студентов медицины готовить во множестве.

      …Записи в церковных книгах говорят нам, что более половины новорожденных младенцев гибнет, особенно в семьях крестьянских и работных людей. В том повинно неискусство повивальных бабок и моровые поветрия. Повитух[49], понимающих превосходно свое ремесло, как и всех простых людей, средства от поветрий знающих, необходимо опросить, книжицу же их разумных советов напечатать немедля. И раздать ее отечественным медикам, ряды коих множить и множить снова призываю вас, господа, государственному устройству причастные.

      Среди обедавших зашевелились иноземные придворные медики. Как? Отдать медицину в русские руки, тогда как сейчас она кормит и приносит немалые доходы всем иностранным докторам гошпиталей и аптекарям, во множестве подвизающимся в этой стране, их семьям и родственникам? Никогда!

      — Придет время, и настанет по всей Руси великий пост. Нельзя есть ни мяса, ни другого скоромного. Рыбу можно, ибо ею и Христос спасался. Говорят, соблюдающий пост войдет в царствие небесное. Ну, а если Он обманщик, грабитель, судья неправедный, мздоимец, вор?

      Что это? Оратор вроде бы допрашивает пирующих?

      — Ну, а что видим мы повсеместно после великого поста? Лежат без памяти отягченные объедением и пьянством недавние строгие постники. Разбросаны разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки… Сколько же народу погибает от драк, болезней и отравлений после таких излияний?

      — Да, я знаю, — продолжал нарастать голос Михаила Васильевича, — что нелегко искоренить старинные обряды, освященные церковью. Трудно, ох, как трудно! Тяжело, а все же возможно! Тут примером служит государь Петр. Он заставлял матросов есть в летние посты мясо. А разве легче было Петру уничтожить боярство, патриаршество, стрельцов, перенести столицу на пустое место и новый год в другой месяц? Вздыбив и переворошив всю Русь, выбросил он из нее сор и дрязг. А народ? Оправился и выпрямился! Гибок народ русский, господа!

      Ломоносов поднял свернутую трубкой рукопись, как бы спрашивая Шувалова, примет ли он это послание? Вельможа сидел с каменным лицом. Физиономии его гостей выражали полную растерянность. Поднялись приглушенные разговоры, слышалась нерусская речь.

      Наконец Шувалов принял какое-то решение и что-то зашептал щеголю. Тот встал.

      — Его сиятельство, Иван Иванович Шувалов благодарит академика Ломоносова и рассмотрит его послание. Он приглашает гостей в апартаменты отдохнуть. А за сим последуют музыка и танцы.

      За окном уже синел вечер. Михаил Васильевич направился к щеголю, молча протянул ему свиток и быстро пошел одеваться.

      Речь Ломоносова на обеде у Шувалова напечатана, конечно, нигде не была, так и осталась в рукописи. А все же слова его кое-кому из шуваловских гостей запали. Да и недоброжелатели иные, поразмыслив на досуге, решили, что им же самим выгоднее сделать кое-какие послабления своему подначальному люду: не венчать насильно, вызывать лекарей, когда кто заболеет.

      Так дало росток еще одно доброе, разумное и бесстрашное слово Ломоносова.

      * * *

      В тяжкие часы раздумий, когда казалось, что преграды врагов неодолимы, он выходил на Неву. Широкая река несла прохладу, успокаивала, напоминала о море, о детстве. И когда случалось бывать в Петергофе, он шел к берегу и долго смотрел на свинцовые воды Финского залива.

      Вот мелькнул белый парус. Крохотное суденышко исчезло так же внезапно, как и появилось. Это рыбаки-финны, называемые здесь чухонцами. В тихую погоду они целые дни проводят на этих утлых корабликах, вылавливая мелкую рыбешку, чтобы прокормить себя и семью.

      Не то что в Архангельске, на Белом море, где воды бороздят суда большие, мощные и добывают рыбу палтус в пять, а то и в шесть пудов весом. Его все чаще тянуло в родные края, но он знал, что это бесполезная мечта. Единственный раз позволил себе самовольную отлучку — присоединился к выехавшему в Москву двору. И тут же почувствовал неудовольствие Разумовского, вынужден был объясняться…

      Взять бы отпуск да махнуть на Куроостров. Да там немногие в живых остались… Где-то в пустынном, холодном море могила отца. Ходил в Колу и не вернулся…

      Помнится, он спрашивал отца:

      — А что там, за морем?

      — Окиян, сынок, да льды, и нет больше ничего.

      — А еще дальше?

      — А там и есть край света. Никто туда не доплывал. Старые люди говорят — это оттуда господь бог посылает северное сияние, и освещает оно землю лучами его славы.

      Когда в Москве прочитал он книги Коперника и узнал, что Земля кругла, то смеялся, вспоминая те байки. Смешно-то смешно, а вот до сих пор люди толком не знают, что там, на дальнем-дальнем Севере; только ли льды, и нет прохода для судов? Да что Дальний Север! Люди не ведают, что за двести верст от них!..

      В 1747 году в Петербурге почти целиком сгорел огромный глобус, но через пять лет его полностью восстановили. Михаил Васильевич немало помогал картографам, живописцам, механикам и столярам — всем, кто воссоздавал новую модель земного шара. И стал он «наилучше прежнего», своего рода чудо рук человеческих.

      Еще бы! Ведь Ломоносов хорошо знал очертания Куроострова, точное направление Северной Двины, ее притоков, заливы и бухты Белого моря. Да и пешие его скитания по Европе позволили нанести на карты некоторые городки и уточнить местоположение других.

      Погожим субботним утром Ломоносов направился к павильону, где находился глобус. Он перешел узкий мостик, перекинутый через заболоченный пустырь, и вошел в помещение. Солнце хорошо освещало глобус. Ярко голубели океаны, рельефно выступали коричневато-розовые материки.

      И тут Михаил Васильевич вдруг почувствовал, что он не один. И нахмурился было: хотел побыть в одиночестве, потому и выбрал этот ранний час. Но кто же пожаловал сюда?

      Незнакомец, что стоял по другую сторону огромного шара, почтительно поклонился ему. По треугольной шляпе Ломоносов признал в нем морского офицера.

      Впрочем, офицер не помешал ему: отошел на почтительное расстояние к противоположной стене павильона, расписанной изображением небесной сферы, и углубился в ее созерцание.

      Минут через десять Михаил Васильевич сам подошел к офицеру и спросил:

      — Позвольте полюбопытствовать, что привело вас сюда?

      От неожиданности офицер растерялся, но быстро нашелся:

      — Я, ваше сиятельство, с детства люблю море и небо. По морям плавать доводилось, а вот карту звездного неба зрю впервые.

      — Ну, уж только не сиятельство… Ваша любознательность, друг мой, весьма похвальна. Вы никогда здесь прежде не бывали? Ну что ж, если вы такой любитель звезд, войдемте в этот арбуз.

      Теперь невольно улыбнулся офицер. Глобус и в самом деле походил на большой взрезанный арбуз. Эту иллюзию придавала ему дверца, к которой вело несколько ступенек.

      Ломоносов широким жестом пригласил офицера пройти вперед. Тот открыл дверцу и замер. Все походило на таинственную сказку. Свечи озаряли стол с маленьким глобусом. Внутренняя же сторона большого изображала синее небо, усыпанное крупными золотыми звездами. Созвездия были представлены знаками зодиака — фигурами медведицы, рака, водолея, змеи, девы, козерога.

      Михаил Васильевич пошарил в стене — и вдруг «небо» сдвинулось с места, светила и причудливые фигуры поплыли мимо столика. Обернувшись пять или шесть раз, «небо» остановилось на прежнем месте.

      — Архимедов винт, — пояснил Ломоносов. — А сделали его по чертежам великого грека наши русские механики. Но поговорим о плаваниях, коль морской вы офицер. Недавно я рукопись Степана Крашенинникова прочитал, называется «Описание земли Камчатки». Автора ее знаю преотлично — человек смелости необыкновенной, ученый пытливый и наблюдательный. Книгу его через академические рогатки протащу и напечатаю непременно, чего бы мне ни стоило. Но не одному Крашенинникову честь и хвала — путь ему указали прежние мореходы. Славен адмирал Беринг, что начал плавание при Петре Великом и окончил его через пять лет. Жаль только, что Вольтер в своей «Истории Петра Великого» ни словом не обмолвился об Алексее Чирикове, который на корабле «Святой Павел» достиг Северной Америки на сутки раньше Беринга. Велики заслуги и других русских морских офицеров, отправленных для описания северных берегов сибирских, — Малыгина и Скуратова, Прончищева и Минина, братьев Лаптевых…

      Ломоносов круто повернулся к собеседнику.

      — Ну, а вы где плавали и каковы ваши намерения? Офицер заслушался и не ожидал вопроса.

      — Я-то что же, — наконец ответил он неуверенно. — Учился в Англии, а плавал лишь по морю Балтийскому. Увидеть далекие северные и восточные наши земли очень хотел бы. Да ведь я лицо подневольное…

      — Не будьте маловером. Только дерзкие мечты сбываются! Может, сама судьба свела вас со мной. Я теперь Географическим департаментом ведаю. Имя-то как ваше? Чичагов Василий? Приходите ко мне завтра в департамент. Много у нас дел. Расскажете про свои путешествия, вместе уточним карты и лоции. Такие сведущие люди для нас, составителей карт морских, сущий клад. Погодите… Спросить забыл, знаете ли, кто я?

      — Как же не знать! Среди офицеров шляхетного корпуса мой друг оказался, он пригласил меня на речь вашу и эксперименты. Никогда их не забуду!.. Да и кто в Санкт-Петербурге вас не знает!

      С той поры вечерами засиживался Михаил Васильевич с Чичаговым в одном из кабинетов Географического департамента. Приходили и приятели Чичагова — офицеры морские, и Ломоносов вел с ними беседы, слушал рассказы, кое-что записывал, показывал свои приборы. И однажды сказал:

      — Представил я в Морскую комиссию «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию». Вы понимаете, что сим сочинением хочу я побудить правителей наших великую северную экспедицию учинить и как бы подсказываю ее путь. Корабли должны быть оснащены всеми этими приборами, кои изготовляться будут в надлежащих мастерских. Ну, а во главе судов, думаю, поставят по моим ходатайствам некоторых из вас.

      Офицеры опешили. И во сне не снилось такое счастье.

      А Ломоносов продолжал:

      — Безвестные россияне в оные края на промыслы ходили, почитай, лет двести назад. Казак Семен Дежнев и холмогорец Федот Алексеев из устья Колымы — смотрите на эту карту — проплыли в Анадырский залив, чем доказали существование прохода морского из Ледовитого океана. Амос Корнилов, промышленник, пятнадцать раз был на Груманте[50]. С северной стороны Шпицбергена, говорил он мне, перелетают гуси через высокие, льдом покрытые горы: из сего явствует, что далее к полюсу довольно пресной воды для питья и плавания. Иные мореходы погибли — Василий Прончищев с женой, Петр Ласиниус, — но вечно будет жить их подвиг. А вы? Готовы ли сложить во славу великой отчизны нашей, если уж так придется, свои головы?
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Все ответили:

      — Готовы.

      — Верю вам, друзья. Обрадовали вы меня. Порадую же и я кое-кого из вас. Василий Чичагов! Назначены вы помощником главного командора архангельского порта.

      Чичагов поклонился.

      — Вы недовольны?

      — Доволен, Михаил Васильевич. Знаю, вам обязан этим. Но как же плавание?

      — Э, друзья мои! Хлопотать за вас буду, как обещал. И слово сдержу. Но колеса колымаги нашей государственной поворачиваются с превеликим скрыпом. Уж наберитесь терпения — оно вам ох как пригодится там, во льдах!

      …И настал день, когда Ломоносов опять созвал всех в департамент. Приехал вызванный из Архангельска в Петербург Чичагов. Когда все собрались, Ломоносов провозгласил:

      — Сим объявляю, что усилия наши даром не пропали. Морская российских флотов комиссия признала «обретение Севере Восточного морского пути желательным». Для снаряжения нашей экспедиции отпущено двадцать тысяч рублей. Чичагов Василий его императорского величества указом начальником экспедиции назначен, а вы, Николай Панов и Василий Бабаев, — помощниками его. И закладывают в Архангельске суда: «Чичагов» — девяносто футов длины, «Панов» и «Бабаев» — по восемьдесят два фута. Ура!

      За шкафом кто-то с шумом открыл бутылку. Служитель академический вынес поднос с четырьмя бокалами, полными искристого вина. Выпили за успех задуманного предприятия.

      — Экспедиция наша секретной считается, — сказал Ломоносов, обнимая на прощание каждого. — Ее приказано называть «Экспедицией о возобновлении китовых и других звериных и рыбных промыслов». О ней ни слова — ни свату, ни брату! Помимо матросов, на каждый корабль наймете десять человек поморов из Архангельска и Мезени. Зовут их у нас в Холмогорах торосовщиками, потому что для ловли тюленей ходят они на торосы. Народ привычный ко всему, бывали и в зимовьях и заносах. Такие и сами не пропадут и других выручат. Ну, а ежели судну приключится несчастье от шторма или какой другой причины, то, видя неизбежную погибель, бросайте в море журналы, закупоренные в бочках. А бочки на тот случай иметь готовые, с железными обручами, заколоченные и засмоленные. И объявите по кораблю всем: ежели кто в сем путешествии от тяжких трудов, от несчастия или болезни умрет, жене до замужества и детям малым будут давать прежнее жалованье. Да хранит вас священный флаг российского флота!

      
Был март 1765 года. На троне восседала уже новая императрица — Екатерина Вторая.
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Михаил Васильевич еще раз потрогал дверь академической канцелярии; заперта! Опять Разумовский опаздывает, а уже десятый час. Покойный же Шумахер приходил точно.

      Да, все меняется. Умер даже Шумахер, а казалось, износу ему нет. Президентом академии по-прежнему числился Разумовский, не слишком ретивый в делах и прежде, а теперь и вовсе обленившийся. Ему, знать, хочется, чтобы и Ломоносов был попрохладнее.

      А он не угомонился, нет! И не угомонится до самого смертного часа, который, видно, недалек… Ни перед кем не будет гнуть шею! И с удовольствием вспоминает, как писал своему покровителю Шувалову, желавшему потешиться его литературной схваткой с Сумароковым:

      «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет».

      Когда же Шувалов, раздраженный бесконечными ходатайствами в пользу наук, пригрозил отставить его от академии, Михаил Васильевич сказал ему резко:

      — Нет! Разве академию от меня отставят!

      Академию от него, конечно, отставить не смогли. Не сумели оторвать и от Московского университета, а пытались. Не пригласили даже на открытие, а ведь это он множество раз внушал Шувалову и самой Елизавете, как необходим университет в исконно русском городе, в самом центре России, рядом со Славяно-греко-латинской академией. Ему не удалось быть на открытии, но его молодые друзья, московские ученые, рассказывали, что имя Ломоносова было на устах всех ораторов.

      Люто ненавидят его теперешние правители академические — Тауберт и Теплов. Они пригрели приехавшего из Германии некоего Шлецера, и тот, без году неделя пробыв в России и языка не освоив, претендует на звание историографа! Мало того, хотел удрать на родину, прихватив с собой бумаги исторического архива. А там небось издал бы, превратно толкуя их в духе норманской теории покровителя своего Миллера.

      Ну, уж этого он допустить не мог. Забил в набатный колокол! Тауберту пришлось ехать к навострившему лыжи Шлецеру изымать бумаги, чтобы тайно водворить их на место. А после президент обвинил его, Ломоносова: мол, наводишь на всех напраслину. Клеветник, мол, ты! Никто, дескать, архив увозить не собирался. Вот негодяи! Сколько жизни унесли! Но нет, все равно потачки он им не даст, хотя и заграбастали они в свои руки Академию Российскую!

      Михаил Васильевич с горечью вспоминает тот день, когда пронеслась весть о смерти императрицы Елизаветы и воцарении Петра Третьего. Новый царь тотчас же подписал мир с Пруссией. И вот по улицам Петербурга проехал высохший надменный Бирон. Ястребиным взглядом пожирал все вокруг Миних; ехали и ехали другие, уже позабытые опостылевшие лица. А невдалеке под командой прусских офицеров, задыхаясь, неловко маршировали вчерашние вельможи — Шуваловы Разумовские, Воронцовы…

      Правда, вскоре все изменилось. Верховодить начали те, кто расправился с полоумным царем. Шувалову и графу Воронцову предложили отдохнуть в чужих краях. Один президент Разумовский остался, как и был, в кругу Тауберта. Теплова, Миллера и им подобных, и предоволен.

      Вступившая на русский престол Екатерина Вторая пыталась было и его, Ломоносова, члена Санкт-Петербургской, Шведской и Болонской академий, отпра вить на пенсию с половинным окладом и званием статского советника. Он не подписал приказ об отставке и уехал к себе в Усть-Рудицу. Впрочем, Екатерина опамятовалась и приказ разорвала. Теперь он осыпан запоздалыми почестями, но дела академические от него отстранены, и вот за малой бумагой вновь приходится ехать к Разумовскому.

      Михаил Васильевич выходит на набережную Невы. День разгорается. По реке одна за другой проплывают громоздкие баржи с разными товарами. Богатеет Россия!

      Лет тридцать назад, когда впервые попал он в Петербург, еще вон там тянулись пустыри. Давно уже нет этих неприютных, пустынных мест. Стройно и гордо высятся дворцы и храмы. Сказочный город на Неве, начатый Петром Великим, вырос, широко расправил крылья, стал неповторимо прекрасен.

      И подобно тому, как будет строиться, процветать Санкт-Петербург, станет расти и шириться его, Ломоносова, дело.

      Дальние воды бороздят корабли России, и в подзорные трубы вглядываются капитаны, воспитанные его книгами о морях и океанах.

      В тиши химических лабораторий ученые совершают новые открытия, опираясь на его законы.

      Это он призывал:

      
        
          В земное недро ты, Химия,

          Проникни взора остротой,

          И что содержит в нем Россия

          Драги сокровища открой…

        

      

      Это он славил новизну открытия, непобедимую волю человека, врывающегося в темные дебри неизвестности, шагающего наперекор стихиям:

      
        
          О полны чудесами веки!

          О новость непонятных дел.

          Текут из моря в землю реки,

          Натуры нарушив предел!

        

      

      Во всех этих делах и свершениях есть его мысль, воля и труд. Да процветут науки — залог благосостояния страны и народа!

      И Михаил Васильевич мысленно обращается к юношам, что заполняют аудитории основанного им Московского университета, ко всем смелым и пытливым:

      
        
          О вы которых ожидает

          Отечество из недр своих

          И видеть таковых желает,

          Каких зовет из стран чужих,

          О, ваши дни благословенны!

          Дерзайте, ныне ободренны,

          Реченьем вашим показать.

          Что может собственных Платонов

          И быстрых разумом Невтонов

          Российская земля рождать.
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О серии

      «Пионер — значит первый» — серия биографических книг для детей среднего и старшего возраста, выпускавшихся издательством «Молодая гвардия», «младший брат» молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей».

      С 1967 по 1987 год вышло 92 выпуска (в том числе два выпуска с номером 55). В том числе дважды о К. Марксе, В. И. Ленине, А. П. Гайдаре, Авиценне, Ю. А. Гагарине, С. П. Королеве, И. П. Павлове, жёнах декабристов. Первая книга появилась к 50-летию Советской власти — сборник «Товарищ Ленин» (повторно издан в 1976 году), последняя — о вожде немецкого пролетариата, выдающемся деятеле международного рабочего движения Тельмане (И. Минутко, Э. Шарапов — «Рот фронт!») — увидела свет в 1987 году.

      Книги выходили стандартным тиражом (100 тысяч экземпляров) в однотипном оформлении. Серийный знак — корабль с наполненными ветром парусами на стилизованной под морские волны надписи «Пионер — значит первый». Под знаком на авантитуле — девиз серии:

      
«О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,

      О мужественных людях — революционерах,

      Кто в мир пришёл, чтобы сделать его лучше,

      О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,

      Кто с детства был настойчивым в стремленьях

      И беззаветно к цели шёл своей».

      
Всего в серии появилось 92 биографии совокупным тиражом более 9 миллионов экземпляров.
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      Примечания

    

    


        1

      

      Повойник — женский головной убор.

    

        2

      

      Поветь — чердак.

    

        3

      

      Пожня — луг.

    

        4

      

      Погост — кладбище, точнее остаток старого селения с кладбищем.

    

        5

      

      Карбас — вид судна на архангельском Севере, баркас, большая лодка.

    

        6

      

      Пастырь — духовный наставник.

    

        7

      

      Евангелие — составленное богословами описание жизни Христа.

    

        8

      

      Налой (аналой) — столик для чтения в церкви книг.

    

        9

      

      Псалтырь — часть библии, книга песнопений (псалмов).

    

        10

      

      Пономарь — церковнослужитель, помогает священнику, иногда звонарю.

    

        11

      

      Сойма, лодья — небольшие суда на Северной Двине.

    

        12

      

      Дыба — пытка подвешиванием, растяжкой мускулов.

    

        13

      

      Цидуля — письмо.

    

        14

      

      Подушное, подушные деньги — подать, сбиравшаяся в казну с податного сословия, то есть крестьян.

    

        15

      

      Финифть — эмаль для покрытия металлических изделий.

    

        16

      

      Обшевни — сани.

    

        17

      

      Лазаря петь. Слепцы, выпрашивая милостыню, пели «духовные стихи» про Лазаря, чудесно исцеленного Христом. В переносном смысле означает попытку разжалобить.

    

        18

      

      Подклет — нижний ярус дома.

    

        19

      

      Целовальник, иначе сиделец, — хозяин питейного заведения, кабака.

    

        20

      

      Штоф — стеклянная бутыль емкостью 1,5 литра.

    

        21

      

      Постричь в монахи — заставить принять постриг, уйти в монастырь.

    

        22

      

      Ангельский чин — (здесь) монах.

    

        23

      

      Хламида — одеяние наподобие рясы.

    

        24

      

      Перейра — испанский средневековый схоласт.

    

        25

      

      Ной — легендарный праотец человечества (по библии).

    

        26

      

      Илья и Енох — ветхозаветные персонажи.

    

        27

      

      Августин, Василий Великий, Амвросий, Дамаскин — деятели церкви в средние века.

    

        28

      

      Финне то есть финиш, конец (с латинского).

    

        29

      

      Гюйгенс Христиан (1629–1695) — голландский физик и математик.

    

        30

      

      Кирхер Афанасий — немецкий богослов, схоласт.

    

        31

      

      Брюс Яков (1670–1735) — русский ученый, выходец из Англии.

    

        32

      

      Пиит, пиитство, — поэт, поэзия.

    

        33

      

      Ставленвический стол — поставлял священнослужителей.

    

        34

      

      Полушка — полкопейки, грош.

    

        35

      

      Яблоко державы — символ царской власти. Представлял собой небольшой золотой шар с вделанным в него крестом.

    

        36

      

      Адъюнкт (в дореволюционной России) — лицо, занимавшее младшую ученую должность.

    

        37

      

      Берграт — профессор горного дела.

    

        38

      

      Кайло (кейль) — инструмент, применяемый в горном деле.

    

        39

      

      Маркшейдер — горный инженер; маркшейдерское искусство — горное дело.

    

        40

      

      Приведение к присяге — церемония, проводившаяся среди всех слоев взрослого населения при восшествии на престол нового царя.

    

        41

      

      Элоквенция — красноречие (по-латыни).

    

        42

      

      Шпалеры — (здесь) декоративная ткань.

    

        43

      

      Унция — мера аптечного веса, начисляемая сотыми грамма.

    

        44

      

      Фавор — благосклонность.

    

        45

      

      Тезоименитство — день именин членов царской семьи.

    

        46

      

      Фарисей — лицемер, ханжа.

    

        47

      

      Халдейская печь. — По священным преданиям враги церкви, халдеи, в ней сжигали мучеников. До возникновения в России театра и даже в XVIII веке были популярны так называемые «пещерные действа», где разыгрывалась сцена с халдейской печью.

    

        48

      

      Жупел — по представлению верующих — горящая смола или сера, уготованная грешникам в аду.

    

        49

      

      Повитуха, или повивальная бабка, — акушерка.

    

        50

      

      Грумант — Гренландия.
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